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ВОСПОМИНАНИЯ
ВОРКУТА

     Воркута, Воркута –
      Чудная планета!

   Двенадцать месяцев Зима,

    Остальное – лето!

I. АРЕСТ. СЛЕДСТВИЕ

Тюрьмы, пересылки, лагеря – это особый мир, совершенно не похожий на мир остальных людей. Это мир страданий, мир насилия, мир мучений и, наконец, смерти... Если у обыкновенного человека случается горе: пожар, болезнь, смерть близкого человека – то оно, в своем воздействии, длится недолго: от силы месяц, ну год... Затем душевные силы восстанавливаются, боль сердца исчезает, и человек начинает жить прежней жизнью.

В случае же ареста и осуждения на длительный срок, жизнь полностью ломается, семья (если она была) распадается, карьера  рушится, и смысл жизни полностью утрачивается. Остаются одни мучения и страдания, и человек живет столько, на сколько хватит его сил, и духовных и физических, и наконец погибает. Тем более что в сталинскую эпоху осужденных загоняли в самые отдаленные районы страны, ставили в ужасные условия жизни: голод, болезни, физически невыносимый труд, грязь, насекомые, разутость и раздетость... Одним словом, делалось все, чтобы человек поскорее погиб. Жизнь не стоила ни копейки... Задача состояла в том, чтобы поскорее избавиться от «врагов народа», врагов режима... При этом стремились использовать их на крупных стройках (Беломорканал), в шахтах, рудниках, на лесоповале – для строительства социализма.

Я был свидетелем многочисленных самоубийств, когда человек не переносил всех страданий и мучений и логически приходил к выводу, что дальнейшее сопротивление бесполезно, и... уходил из жизни.

Уголовный мир тоже был подвержен этому чувству безысходности, но у них это все выливалось в бурный взрыв, прыжок в пропасть.

Мог ли я, впитавший веру в советскую власть с молоком матери, подумать, что когда-то меня обвинят в антисоветской агитации? Ведь я вместе с советской властью прошел путь становления от детских пеленок до взрослого человека! Был октябренком, пионером и в четырнадцать лет комсомольцем уже участвовал в коллективизации – ходил тридцатитысячником по деревням. Затем в семнадцать лет добровольно пошел в армию по комсомольскому призыву и в Великую Отечественную войну три года воевал на передовой! Десять лет пробыл в комсомоле, затем вступил на фронте в партию, и вот  –финал!

Конечно, мы, обыкновенные советские люди, не могли не знать об арестах, расстрелах, преследованиях за критику,  ибо все это проходило на наших глазах,  но мы безгранично верили в партию и ее руководство и гнали от себя все сомнения, а сомнения, безусловно, были. Я был студентом техникума в Ленинграде, когда убили Кирова и начался суд над троцкистско-зиновьевским блоком. У нас был арестован директор техникума за то, что в 1927 году голосовал за Зиновьева. Когда он через шесть месяцев был отпущен, то говорил нам, что за ним никакой вины не было.

Я был курсантом военного училища, когда начались расправы над 

военными и нам перед строем зачитывали об арестах  Тухачевского, Уборевича, Якира, расстрелах Гамарника(, а затем и Егорова и всех командармов. Арестовали и комиссара нашего училища, комбрига Соловьева. Затем он был выпущен, но в партии и в армии не восстановлен. Он спился, и мы, курсанты, часто подбирали его, пьяного, на улице и сопровождали в военный городок на улице Декабристов.

Мы знали все это и видели, но ведь пропаганда и агитация всегда ссылалась на партию, на наш Ленинский ЦК, и мы должны были верить, что все это нужно, законно и необходимо в борьбе за коммунизм!

Уже во время войны мы узнали, что сидел Рокоссовский, сидел Туполев, сидел Королев и т.д., но потом их выпустили. и они прекрасно воевали и работали. И срабатывала такая мысль: значит, что-то такое было, были, какие-то ошибки и их наказали. Затем они исправились и их выпустили. Мы все верили в наши святые правоохранительные органы: «Они ни за что не сажают!»
Настолько мы все были разагитированы, что верили в этот миф, пока не попали сами за решетку. И это происходило с миллионами людей. Мы верили, что «весь мир насилия разрушим/До основания, а затем/Мы наш, мы новый мир построим:/Кто был ничем, тот станет всем!»
Аресты проводились по-разному: на работе, в поезде, дома, в постели... Все эти схемы у чекистов отработаны до мелочей!
Ну а к нам они явились в два часа ночи, когда мы только что заснули, придя из Большого театра. Настойчиво постучали в дверь. Спросил: что нужно?

– Проверка документов!

Еще шла война, и проверка документов, да еще в таком закрытом городе, как Москва, – обычное дело!

Встал, открыл. Жена осталась в постели, на диване спала ее сестра, Таня.

Вошли четверо военных, среди них был и дежурный по академии.

– Вот ордер на ваш арест и на производство обыска. Вот санкция прокурора.

 Нелепость!.. Сон!.. Мираж!..  Нет, все точно! Моя фамилия, имя и отчество. И санкция прокурора! Произошла, какая-то трагическая ошибка! – подумал я. – Никакой вины за собой не знаю!

Полураздетая жена сидела на кровати с искаженным от страха лицом, окаменела от ужаса на диване Татьяна.

– Успокойся, Маруся, я ни в чем не виноват, – разберутся и отпустят!

Но когда я увидел, как один из вошедших срывает с кителя, висевшего на спинке стула,  ордена и медали,  сердце мое сжалось – это был зловещий признак... Если бы у меня  был пистолет,  я бы стал стрелять!

– Одевайтесь! – приказал старший (погон на них не было видно). – Можете взять с собой пару белья, полотенце, табак.
Я одевался, но руки не слушались. Сунул в сетку то, что он назвал, и пошел к выходу. Жена и Татьяна зарыдали. Двое сопровождали меня во двор, двое других остались производить обыск. Во дворе дожидался черный лимузин – меня усадили между собой на заднее сидение, и машина тронулась.

По мелькавшим за стеклом улицам я пытался понять, куда меня везут.

Наконец выехали на площадь Дзержинского и свернули к знаменитой «Лубянке 2». Машина остановилась у главного подъезда, и я вошел за сопровождающим в вестибюль. Вверх вела ковровая лестница. Но мне скомандовали:  Налево и вниз. Ступенек десять вниз, опять в дверь налево, и очутились в длинном коридоре. Прошли несколько поворотов по коридору и наконец вошли в большой зал. Там стоял стол и несколько стульев.

– Раздевайтесь догола! – скомандовали мне. – Одежду на стол, а сами проходите в соседнюю комнату. 
На уголовном жаргоне это называется «шмон».

Тщательно прощупывается каждая складка одежды, обрезаются все пуговицы и пряжки (у военного они все металлические), так что потом ни одеться, ни застегнуться невозможно. Раздетый человек тоже унизительно осматривается, записываются все наружные приметы, заглядывают во все отверстия, в том числе и в задний проход. Затем «игра на пианино»,  т.е. снятие отпечатков всех пальцев, и фотографирование анфас и в профиль.

Когда я вернулся в прежний зал, чтобы одеться, то пришлось отрывать вязки от кальсон и разорвать носовой платок, дабы как-то связать брюки, чтобы они не сваливались. Пачка трубочного табака была разорвана, и табак рассыпан, с трубки снято металлическое кольцо.

Конечно, человек в первый раз испытавший такое унижение, совершенно падает духом, теряет волю к самозащите.

После всей этой процедуры меня повезли на лифте на шестой этаж здания, а там передали внутренней охране, которая поместила меня в боксе.

– Когда мне скажут, за что и почему я арестован? – спросил я охранника.

– Надо ждать. Вас вызовут и предъявят вам обвинение.

Эти боксы представляют собой коробки, метров шесть площади, без окон. Лишь металлическая кровать, привинченная к полу, и рядом небольшая тумбочка. Двери с форточкой для приема пищи и глазком для наблюдения за арестованным.

Туалет отдельно в коридоре, и надо просить охрану, чтобы проводила тебя туда. Эта внутренняя тюрьма расположена в том же здании, что и управление МВД. Поэтому и следственные кабинеты где-то здесь, на этажах.

Оставшись в боксе один, я стал мучительно думать о своем положении. Это продолжалось несколько дней. Я ничего не ел, только курил и думал. Охранник посоветовал мне хлеб оставлять на сухари, а все остальное я возвращал.  «Потом пригодится! – сказал он, – появится аппетит, а хлеба не будет хватать!»
За это время я обдумал все, что могло послужить причиной моего аресту. Выходило так, что я сам себя посадил в тюрьму по своей наивности и доброте.

Я находился на фронте с июня 1941 года и по сентябрь 1943 года, когда меня отозвали с фронта в военную академию для окончания инженерного факультета. Командный факультет этой академии я закончил в ноябре 1941 года и был направлен на фронт в качестве начальника химической службы дивизии (сначала -  102, затем, в 1942 году, – 337 СД). Для меня война фактически окончилась, и я, живой и невредимый, вернулся к своей семье. И у меня, и у всех родных радости не было конца. Так прошел почти год. Мы с женой жили в Москве, а четырехлетняя дочь жила с бабушкой в хорошевском Серебряном бору. Бабушка была заведующей речным пляжем, и там, на пляже, на берегу Москвы-реки у ней имелся маленький домик, в котором она и жила с младшей дочкой, которой было 17 лет. Пляж был платный, с лодочной станцией и прокатом инвентаря, так что летом бабушка возглавляла все хозяйство (Таня была кассиром), а зимой она была в качестве сторожа. Летом мы с женой часто приезжали туда к дочке, в выходные дни всей семьей отдыхали там на пляже.

Этот пляж стали посещать работники японского посольства, дача которого тоже находилась здесь, в Серебряном бору. Один из них, молодой человек, по фамилии Коно (звали его просто Коля), особенно зачастил на пляж. Он прекрасно говорил по-русски,  познакомился с бабушкой и внучкой, носил им маленькие подарочки–безделушки, словом, вошел в дом. Приезжая на пляж, мы волей-неволей встречались там с этим Колей, и у меня мелькнула мысль, что он неспроста завязал знакомство с нашей семьей. Зная, что у нас преследуется знакомство с иностранцами, я решил посоветоваться в Особом Отделе академии, как мне в этом случае быть. При этом надо сказать, что Коля был исключительно мил и любезен со всеми нами и не проявлял какого-либо повышенного интереса к военным вопросам или ко мне лично; он был так любезен, как могут это делать только японцы. Часами катался на лодке с ребенком, играл с ней, купался.

В Особом Отделе мне предложили изложить все письменно. И я в этом заявлении описал все и, в частности, подал мысль, что, может быть, МВД заинтересует этот Коля в качестве агента для разведывательной службы: ведь война не кончилась, а мы по договору должны еще будем воевать с японцами.

Не предвидел я, что наши органы так не доверяют своим и поменяют меня, офицера, коммуниста, фронтовика, на неприкосновенность какого-то японца. Слишком велика была моя вера в непогрешимость чекистов, а они попросту решили меня арестовать! Это проще, и получается, что лучше арестовать сто невинных, чем одного виновного упустить!

II. ЛУБЯНКА-2

Таким образом, я уже знал, какое мне предъявят обвинение. Так и вышло: когда меня дня через три-четыре вызвали к следователю, он мне заявил: «Вы обвиняетесь по статье 193 п.2а по подозрению в шпионаже и по статье 58-10 ч.II – в антисоветской агитации». Про обвинение по статье 58-10 ч.II я от следователя узнал позже. Оказывается, на меня написали заявление два моих товарища по академии: майор Титов и майор Зорин. Они были осведомителями в парторганизации и писали, что я критикую Сталина за организацию колхозов и прочее, – это во-первых, а во-вторых, я, будучи два раза в окружении, выходил к своим и продолжал воевать, а проверочных лагерей НКВД не проходил. Это для меня был сюрприз! Конечно, я по возвращении с фронта часто разговаривал с этими товарищами и про окружение, и про колхозы, но чтобы они могли так написать на меня  я, конечно, подумать не мог.
То, что я был в окружении и выходил из них со своей частью  проверить просто. Эти люди были живы и продолжали воевать. Что касается моей критики колхозов и Сталина, то это никакая не агитация! Это просто мое мнение. Я во время войны побывал в разных районах страны и повсюду жители жаловались на эти колхозы, и ждали изменения этой политики.
– Признаете ли вы себя виновным по этим пунктам? – спросил следователь.
– Не признаю! – ответил я. – Все это обвинение сфабриковано лишь для того, чтобы засадить меня в тюрьму.
На меня посыпалась такая вульгарная брань, какой еще я никогда раньше не слышал.
– Ты проститутка, враг народа, японский холуй, и пр. и пр. – Ты все равно у меня сидишь «под вышкой», и без срока ты от меня не уйдешь!
Я тогда не знал, что «под вышкой» означает «высшую меру наказания». А я-то думал, что это сидеть под вышкой в лагере у часового! Но особенно меня поразила та глубина растления, наглости и хамства, которая пропитала наши следственные кадры. Так работа калечит человека. Я понял, что у него за душой ничего святого нет и он ставит себе целью дать мне срок или расстрел, лишь бы самому выслужиться и оправдать мой арест.
– Я больше не буду с вами разговаривать, – сказал я. – Пусть мне дадут другого следователя.
Так закончился мой допрос. Кажется, я его назвал тыловой крысой и еще кое-что наговорил, так что ничего хорошего от нашей встречи я не ждал. На Лубянке меня продержали одну или две недели и перевели в Лефортовскую военно-политическую тюрьму строгого режима.
III. ЛЕФОРТОВО
Меня втолкнули в камеру-одиночку номер 100. Чем поражала эта тюрьма? Она очень похожа на ленинградские «Кресты». Снаружи это красное кирпичное здание постройки петровских времен. «Кресты» -  потому что корпуса расположены в виде креста, если смотреть сверху. Тюрьма обнесена высоким кирпичным забором. Рядом и кругом нее – Лефортовский парк.
Входя вовнутрь ты оказывался в середине этого креста. Здесь, на площадке, от которой в четыре стороны отходили длинные высокие коридоры (как в ленинградском пассаже)находился Центральный пост и главный дежурный. По коридорам, на высоте каждого этажа (а их четыре), подвешены металлические стеллажи и лестницы (наподобие лесов у ремонтирующегося дома). В общем, с центрального поста видны все лестницы и коридоры и находящиеся там возле камер охранники. Следственный корпус стоял особо, но соединялся с тюрьмой переходами. Камеры, в основном одиночки, с окном, закрытым «намордником», и  «парашей». Железная койка и тумбочка. Вечный полумрак. Все стены исписаны арестантами: «Здесь сидел такой-то – уведен на расстрел». Надписи частично стерты, зацарапаны, грязные. Стены всегда влажные, стекают капли. Одним словом, склеп – готовая могила! Здесь, в камере 100, я просидел три месяца. Что было за эти три месяца? Сплошная борьба со следователем, борьба за жизнь, за честь, за справедливость... Допросы только ночью, сплошная брань, крик, издевательства. Следователь сбивал меня, путал, провоцировал и дошел до того, что обвинил мою жену в связи с японцем. Карцер. Сухари, которые я скопил во Внутреней тюрьме, быстро кончились, а питание скудное, голодное... Четыреста граммов хлеба, образца блокадного, Ленинградского, и один раз в день баланда из гнилой картошки. А в карцере – только вода! Конечно, от побоев, издевательств, от голода я уже готов был на все, лишь бы кончился кошмар. А следователь кричал: «Признавайся, что ты шпион, все равно ты у меня признаешься!»
А я знал свою правоту, знал, что мне не в чем признаваться, и еще знал, что у него нет никаких доказательств, потому что их не может быть! Я знал, что я честно пришел в органы и сообщил о нашем знакомстве и таким образом, может быть, разоблачил потенциального шпиона, и в другом государстве мне дали бы орден, а не сажали в тюрьму. Но Берия и Сталин не признавали в людях честности и порядочности, и все для них были шпионы и диверсанты!
Однажды я сказал следователю, что они нарушают социалистическую законность, применяя побои и другие методы физического воздействия, и потребовал, чтобы ко мне пригласили прокурора. И верно, пришел прокурор – в звании полковника, и зачитал мне распоряжение, подписанное Сталиным: «К врагам народа применять все виды физического воздействия, вплоть до расстрела». Ну а врагом народа они объявляли каждого, кто попадался к ним в руки!

Выведенный из терпения, я решил убить следователя.  Расстрел так расстрел,  думал я,  но одним гадом на земле будет меньше!

План мой был таков.  Я стал методически отламывать среднюю ножку кровати (кровать была складная, и, чтобы она не прогибалась, посередине имеются две подвижные ножки). Все это надо было делать осторожно, чтобы «вертухай» не заметил в глазок. Я садился на кровать и незаметно разгибал ушки у ножки. Это заняло несколько дней. Наконец ножка была отломлена и только фиктивно стояла на месте и поддерживала кровать. Нас вели на допрос «руки назад», а моя военная гимнастерка была без пояса, так что я мог засунуть тяжелую ножку сзади, под гимнастерку, и таким образом следовать на допрос, поддерживая ножку сзади руками. Сидя перед следователем, я мог упереть эту ножку в пояс брюк. Все это я отрепетировал в камере. Моя цель была в том, чтобы, когда следователь попросит меня подписать протокол следствия, а сам склонится над протоколом – выдернуть ножку из-под гимнастерки и нанести удар по голове.
Мой замысел не удался, так как в мою камеру поселили еще одного человека (только много позже я догадался, что это был «наседка»), а когда внесли еще одну койку, а мою начали двигать, обнаружили, что ножка отломлена. Ножку, конечно, охранники забрали с собой, а я сказал, что ничего не знаю и даже не подозревал об этом.
Если бы я когда-нибудь встретился с этим следователем, а это был капитан Иванов, теперь он, конечно, минимум полковник или генерал (А.Вайсберг в своих записках упоминает эту фамилию, только не знаю, он ли это), то я наплевал бы в лицо этому садисту – отплатил бы за все наши страдания. Для них, как для фашистов, не может быть срока давности, их надо расстреливать как врагов человечества.
В общем, мой план рухнул, но созрел новый – побег! Нас иногда выводили на прогулку во внутренний дворик, который образовывался дощатым забором, спрямляющим крестовины дома. Это был маленький треугольник, который мы вышагивали по периметру. Охранник стоял около двери в корпус тюрьмы. Когда я проходил по внутренней стороне стены, то на какое-то мгновение исчезал из его поля зрения: здесь был угол кирпичной стены и начало деревянного забора. А со стены свисала водопроводная труба. Ухватившись за скобы, на которых крепилась труба, можно было вскочить  на забор, а затем и перемахнуть его.
Я попросил соседа, чтобы он отвлек охранника и стал просить у него покурить. С куревом у нас было плохо – табак кончился. Когда сосед стал клянчить у охранника «покурить»  я взметнулся на забор. – И, о ужас! – с той стороны забора был еще один кирпичный забор с вышкой и с охранником. Я шлепнулся обратно. 
Провалился и этот план. Конечно, все эти проекты сейчас кажутся авантюрными, но в то время человек был настолько загнан в угол и затравлен,  что готов был броситься в любую авантюру. Так, впоследствии в лагере, на Воркуте, многие пытались сбежать, но все это были авантюрные планы, и беглецы гибли под пулями охраны.
Я шлепнулся на землю, ко мне подбежал охранник: «Что с тобой?» «Да вот упал, нога что-то подвернулась!» – сказал я. Охранник подозрительно посмотрел вокруг. «Конец прогулки!» – объявил он.
Наконец капитан Иванов объявил об окончании следствия, в присутствии опять же полковника прокурора. Я же опять заявил, что ни в чем не повинен и что все это откроется на суде. Но они только улыбнулись моей наивности. Я же тогда не знал о существовании Особого Совещания, не знал, что суда не будет. Меня перевели в Бутырскую тюрьму. Здесь я сразу столкнулся с уголовным миром. Камеры здесь были общие, на двадцать – тридцать человек. Мне сразу же поведали, что все здесь сидят в ожидании суда, а потом уже на этап в лагеря.
Теперь началась борьба за выживание с уголовным миром. Хотя в камере на тридцать человек арестантов приходилось человек десять уголовников, все равно они всех терроризировали и держали в страхе. Они все время играли в карты на шмотки (одежду) и могли проиграть в карты жизнь человека. Им ничего не стоило зарезать ночью человека или задушить его петлей на шею. Охрана иногда засекала в камере игру в карты и врывалась делать шмон, но карт обнаружить не могла. Я спросил «старшего», батю,  как они это делают?
– А очень просто, – отвечал он. – Один из нас (карманник), как только они врываются в камеру и начинают переворачивать все вверх ногами,  незаметно кладет карты в карман охраннику и вместе со всеми становится в угол. Затем, при окончании шмона также незаметно берет карты назад.
Насколько это верно,  утверждать не берусь, но карт они никогда не находили.
Для «малой нужды» в камере стояла «параша», а справляться «по большому» водили в общий туалет, в коридор, два раза в день. Выносили парашу в туалет по очереди (по двое). Для разных общественных нужд выбирался староста (скорее назначался!). Он назначал дневальных на уборку, на раздачу пайки (хлеба) и прочее. Голодали здесь, как и в других тюрьмах, и многие ходили опухшими и отечными доходягами. Они много употребляли воды (хлеб разбалтывали в миске воды). Я испытал на фронте много голодных дней (особенно в горах Кавказа), поэтому стойко переносил голод. Воровать или отбирать пайку строго воспрещалось между арестантами, и это более или менее выдерживалось, но и здесь бывали исключения, особенно ночью.

Приблизительно в течение месяца все жители нашей камеры были вызваны в канцелярию, и им оглашался приговор суда или постановление Особого Совещания. Меня тоже вызвали и дали прочесть бумажку:
«Решением Особого Совещания при МВД СССР вам назначается срок десять лет с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях»  - и дали расписаться.
Когда я вошел в камеру меня спросили: 
– Ну что, с венчанья? (со свадьбы?) 
  Сколько дали? 
– Десять лет – ответил я.
– Значит на «всю катушку»!
– Кто дал? 
– ОСО, – ответил я.
– Это очень плохо. Ни помилованию, ни обжалованию не подлежит! – заметили знатоки. – Будешь сидеть от звонка до звонка.
Скоро поползли слухи, что готовится этап. И куда-то на Север! Откуда брались эти слухи, непонятно, но они оказались верными. Видимо, об этом сообщили и моей жене, потому что она передала передачу (свидание не разрешалось) – теплое белье, носки и что-то из продуктов.
И тут же вскоре нас перевели в «церковь» (здание бывшей тюремной церкви). Здесь прямо на полу размещалось около трехсот заключенных. Как селедок в бочке! Несмотря на двадцать градусов мороза на улице, здесь нечем было дышать: жарко, душно, все мокрое. И вот здесь, на полу, я увидел товарища детских лет, Никольского Ивана Ивановича (Ваню!). Он сидел в одной нижней рубашке и тоже узнал меня. Каких только встреч не бывает во время войны, но эта встреча была особенно неожиданной. Оказывается, он еще в финскую войну попал в плен к финнам и только в эту войну смог перебраться на нашу сторону и объявиться властям. В результате он тоже имел срок десять лет и следовал вместе с нами на этап. Правда, потом я его потерял из виду и больше не встречал. Он был моим земляком, родом из нашей деревни. 
На другой день «черные вороны» перекинули нас в другую тюрьму – краснопресненскую пересылку. Сюда собирали на этап заключенных из всех тюрем Москвы и области. Эта пересылка представляла собой одноэтажные бараки типа вокзала. Камеры большие, с двухэтажными нарами, набивали сюда людей по сто человек. Во время этих переездов уголовники ловили рыбу в мутной воде, то есть воровали все, что попадало под руку, особенно теплые вещи и продукты, потому что перед этапом кое-кто из «бытовиков» получал передачи. Я познакомился на верхних нарах с одним капитаном, топографом: оказались рядом. Это был человек богатырского телосложения и необыкновенной силы. Когда уголовники пытались согнать нас с этого места,  он сорвал с нар доску и чуть было не перебил всю их компанию. Но на шум прибежали охранники и разняли сцепившихся. 
– Ну погоди, приедем в лагерь, мы с тобой посчитаемся, – пригрозили урки. 
– Я и там вас поубиваю, – отвечал капитан. Он был неробкого десятка.
На другой день начались погрузки в эшелон. Это был истинный кошмар! Нас принимал Вологодский конвойный полк.

VI. ЭТАП
По очереди вызывали из камеры заключенных. Выкликалась фамилия, ты должен был назвать статью и срок, и тогда конвоиры кричали:  «На выход! С вещами!» Тот, кто появлялся в дверях, получал несколько подзатыльников, а затем его по всему коридору били прикладами, пинали ногами и гнали бегом к выходу. У иного бедолаги улетал узелок с последними тряпками или сухарями, а остановиться было нельзя, так как на тебя сыпались удары.
- Вологодский конвоир шутить не любит! – кричали они и старались вовсю.
– Ложись! – звучала команда, как только ты появлялся на улице. И если ты не успевал шлепнуться на землю,  тебя сбивали прикладом и над головой трещала автоматная очередь.
Шум, гам, крики, площадная ругань конвоя – все сливалось в неимоверную какофонию... Человек не понимал: сон это, или явь. И тут же называли фамилии и конвоиры заталкивали людей в товарные вагоны, а там, внутри, происходила борьба за места на верхних нарах. На улице было градусов двадцать пять мороза и уголовники старались захватить места потеплее.
Когда я впрыгнул в вагон, капитан - топограф был уже там и помог забраться мне на верхние нары. А когда на меня набросились урки и стали стаскивать с нар, он опять выдернул доску и стал ею крушить урок. Они посыпались из вагона, и тогда стража ворвалась в вагон и навела там порядок. Капитан положил меня к стене, а сам прикрыл меня от уголовников своим телом.

Погрузка продолжалась долго, все позамерзали в неприспособленной одежде. В вагоне была печь, типа буржуйки, и два-три сырых осиновых полена, которые нечем было расколоть. Урки все же выпросили у конвоя колун и раскололи чурбаны и с помощью бумажек и тряпок растопили печь. В вагоне из досок была оборудована и поставлена параша. В вагон набили пятьдесят человек. Среди них было несколько человек очень ослабленных и раздетых. Направлять их в такой дальний и трудный этап было равносильно смерти. Заключенные, видимо, от конвоя узнали, что этап идет на Воркуту. Капитан - топограф разъяснял мне, где находится эта Воркута, но я тогда плохо представлял себе это место.
– В Европейской части страны, в Большеземельской тундре, возле полярного Урала, – говорил он.
Одним словом, наш путь лежал на Север, в Заполярье, на шахты Воркуты. А мороз даже в Москве достигал тридцати градусов. Ясно, что не всем удастся пережить этот этап. Так и случилось. Люди абсолютно замерзали, особенно на нижних нарах.

Только один человек мне запомнился сидящим на нижних нарах. Это был профессор Степанов.  Он работал по Лендлизу, потому был в шикарном кожаном реглане на меху, в белых бурках и белом шерстяном свитере. Золотое пенсне, интеллигентный вид этого человека, отпугивали пока урок, но, конечно, они наметили его себе как жертву. Остальные поселенцы нижних нар были в лохмотьях. Они намотали на себя все тряпки, которые у них имелись, и все равно замерзали на глазах. Кормили тоже очень плохо – селедка и гнилая картошка. Когда я взял кусок такой селедки и хотел есть,  один из уркачей, по кличке Сашка Язва, вышиб этот кусок у меня из рук.
– Не ешь, если не хочешь подыхать! - прошипел он. – Обопьешься потом ледяной водой и сдохнешь.
И верно,  у многих начался жуткий понос, перешедший в дизентерию. Семь человек замерзло и умерло только в нашем вагоне. Их выбрасывали охранники на проходящих станциях. А где их хоронили, не знаю. Да и хоронили ли вообще? Я тоже обмотал себе ноги и шею простынями, которые передала в тюрьму жена. На мне же была шинель и все военное, а оно не очень грело в таких жестких условиях. Когда проехали Котлас и взяли курс на Воркуту, мороз доходил до пятидесяти градусов. Ясно, что каждый вагон представлял собой  живой морг. Хорошо, что конвой устраивал нам жару, – почти на каждой остановке они врывались в вагон и большими деревянными молотками простукивали стены и пол  – готовится ли где-нибудь побег? При этом они загоняли заключенных сперва в один угол вагона, орудуя при этом молотками, а затем перегоняли в другую сторону и стучали там. В конце концов мы все же прибыли на пересылку в Воркуту. Здесь нас погнали в баню. И я не узнал себя, когда разделся, – настолько сильно я похудел. Да и все остальные были тоже не лучше. А морозы здесь были просто убийственные. Вообще был какой-то нереальный, сказочный мир. Стояла полярная ночь. Бараки все по самую крышу занесены снегом, так что ходили от барака к бараку по траншеям. И над всем этим снежным царством огромным сполохом колыхалось северное сияние. Какой-то марсианский пейзаж! Отсюда стали разделяться по шахтам. Я в числе еще трехсот человек попал на ОЛП шахты номер 3.
С пересылки нас своим ходом погнали по тундре в сторону поселка «Предшахтная» и дальше до поселка шахты номер 3. Страшная это картина, когда под охраной солдат и собак, в пятидесятиградусный мороз, под покровом полярной ночи движутся, как тени, еле живые люди, заведомо обреченные на смерть. А когда входили в ворота лагеря, то встретили еще более жалких существ, всех черных от покрывающей их угольной пыли. Они пробегали по снежным траншеям от барака к бараку, как черные тараканы. Сердце сжималось от предчувствия этой страшной, мучительной жизни. Невольно вспоминались слова из арестантской песни:
Вот Новый год, порядки новые,
Колючей проволкою лагерь обнесен...
Кругом глядят глаза суровые,
И смерть голодная повсюду стережет.
ОЛП шахты № 3 был объединен общим забором с ОЛП шахты № 4, и только посередине их разгораживала колючая проволока. Непосредственно ОЛП шахты № 3 представлял собой около тридцати бараков и несколько «палаток». Кроме того сюда входило здание управления лагерем, здания столовой, каптерки, продскладов, бани и пекарни. Надо учесть, что в начале моего срока в лагере существовала «женская зона» – четыре барака, окруженные колючей проволокой с воротами, и «малая зона» – из трех палаток, – изолятор для проштрафившихся уголовников.
Из тридцати бараков пять занимала санчасть: два терапевтических, два хирургических стационара; один барак – амбулатория, одна палатка - женский стационар, иногда одну-две палатки занимали ОП (оздоровительные пункты) для доходяг. Аптека была вынесена за зону (для безопасности).
Барак представлял собой длинное помещение каркасно-засыпного типа, иногда разделенного пополам перегородкой, с выходами по концам, иногда не разделенные  с выходом посередине.
В бараке в четыре ряда двухэтажные нары, при входах имелись обогревательные печи и сушилки и отдельно отгороженные «кабины» для дневальных и помпобытов. В бараках размещалось по триста-четыреста человек. Палатки отличались тем, что были в два раза меньше.
Одну палатку занимал обслуживающий персонал санчасти: врачи-заключенные, фельдшера, санитары, повара с больничной кухни. Часть врачей жила при стационарах в «кабинах». И с ними – медсестры. Часть врачей были вольнонаемные из числа освободившихся: начальник санчасти Штейнберг – из немецких евреев, Валентина Павловна Мищенко – терапевт, хирургические медсестры и другие. Санитарная часть была единственным местом спасения и от болезней и в морально-оздоровительном плане. (Освобождение от работы – помещение в стационар или в оздоровительные пункты.) Вообще врачи, да и фельдшера, пользовались правом освобождения людей от работы (в особенности от шахты), лечили, поэтому они имели огромный авторитет, так как считалось: день «кантц» (то есть освобождение) – год жизни. Санчасть была единственной заступницей всех страждущих и угнетенных. Ведь лагерю нужны были рабочие для шахты.
По прибытии в лагерь наш «этап» был опять направлен в баню, и здесь же проходила «комиссовка», т.е. комиссия из врачей и представителей лагерного начальства определяла категорию трудоспособности: ТФТ, СФТ, ЛФТ, нетрудоспособный (т.е. тяжелый, средний, легкий физический труд) – и соответственно направляла в шахту или на поверхностные работы. Мой вид: (я сильно исхудал, у меня фактически была дизентерия – сильный понос: я съел банку тушенки, ноги были страшно отечны) и кроме того, в личном деле упоминалось, что я фельдшер, – все это послужило причиной того, что Штейнберг распорядился меня госпитализировать. А я был настолько наивен, что попросил использовать меня по специальности, как инженера-химика. В лагере же для такой специальности почти нет применения (за исключением угольной химической лаборатории на шахте). И только потом я понял, что Штейнберг хотел спасти меня от смерти и приобрести хорошего работника для санчасти.
В первую же ночь при ночлеге в общем бараке меня обокрали. Мы легли спать вместе с капитаном-топографом и накрылись моей драповой шинелью. Часа в два ночи вор-уголовник сдернул с нас шинель и, выбежав во двор, в темноту, скрылся в соседних бараках. Мы не могли его догнать.
Моего товарища – капитана на другой же день отправили на работу в шахту. И здесь, поняв, что выхода нет, он покончил жизнь самоубийством – повесился прямо в штреке. Я его очень жалел: ведь он был героем защиты Севастополя. А фамилии его я не запомнил.
IV.ОЛП Шахты № 3 (отдельный лагерный пукт)
Я уже сказал, что это был поселок из полусотни бараков и тремя с половиной тысячами заключенных. Тысячи две работали в шахте №3, около тысячи - на РЕМЗе (ремонтно-механический завод), человек пятьсот в стройконторе, остальные – в обслуге. На этом ОЛП главенствовали «воры в законе». А за проволочным забором в ОЛП шахты №4 господствовали «суки», т.е. «ссученые», нарушившие воровской закон уголовников. Главная причина, по которой они попали в эту категорию, было то, что они пошли работать на «начальство». Но работали они главным образом бригадирами, помбытами и нарядчиками, т.е. вышибалами. Они гнали остальных з/к на работу кулаками, палками, ну и лишением жетона на хлеб и обед. А голод на ОЛП была страшный, тем более, что эти «урки» полностью терроризировали остальной контингент, отнимая не только талон на обед, но и пайку хлеба (которая в тюрьмах считалась священной, т.е. неприкосновенной). Между «ворами в законе» и «суками» тоже все время шла война, когда гибли не только единицы, а вырезались даже десятки из них (целые этапы). Откуда-то они получали сведения, какой этап прибывает в ОЛП (может быть, эти сведения подбрасывало начальство охраны), «сучий» или «в законе»; и они уже на вахте (у ворот) устраивали им подобающую встречу. Надо сказать, что на шахте №4 в основном работали каторжане и они жили в отдельном лагере. А те, что жили рядом с нами, были уголовным элементом. 

До нас доходили слухи, что, если в лагерь к каторжанам попадали урки и они были уличены в воровстве, их быстро уничтожали, потому что большинство каторжан  представляли «политические», т.е. враги народа, сотрудничавшие с немцами (полицаи, бендеровцы, старосты). У нас, в ОЛП сколько ни пытались отдельные «фраера» сколотить народ на борьбу с уголовниками,  ничего не получалось, ибо большой процент занимали бытовики, указники, хулиганы и прочие. Так что кипела война, и «прицепом» гибли в основном политические, не повинные люди. Кроме того, что в стационарах от болезней каждый день гибли десятки людей (туберкулез, сифилис, дизентерия, дистрофия), на шахте гибли от обвалов и аварий, много жизней уносил и уголовный террор.
V. Стационар № 2.
(туберкулезники, сифилитики, дистрофики)
Когда меня Славка Стацюк (завхоз стационара) привел на госпитализацию и заставил раздеться, чтобы помыться и переодеться, я еще раз удивился, как сильно я исхудал.
– Да, браток, ты уже настоящий дистрофик. Смотри, как исхудал.
– А ноги? Смотри, какие толстые! – отвечал я,
– Ноги?! – воскликнул он. - Смотри! - и он ткнул пальцем в мякоть голени. Осталась ямка.
– Это отек у тебя, а не мясо!
Заведующая стационаром, врач Евгения Васильевна, была из военных врачей. Она попала в плен в 1941 году, бежала оттуда и затем попала в лагерь. Это была милейшая и добрейшая женщина, много сделавшая для моего становления в «живых».
– От чего у вас началось расстройство желудка? – спросила она.
– На Воркутской пересылке я выменял коверкотовую гимнастерку и сапоги на банку "американской" тушенки и буханку хлеба. И сразу-же все это съели с моим товарищем. У меня начался понос.
В этом стационаре лежали, в основном, туберкулезники - три палаты, человек сто. Причем одна палата - с открытой формой, с  горловым кровотечением. Были также венерические больные (сифилитики) и три палаты дизентерия (кровавый понос). У меня расстройство желудка от голодной диеты быстро прошло, и врач Евгения Васильевна перевела меня из больных в фельдшера – дежурить по ночам в стационаре. Особенно большая смертность была среди туберкулезников с открытой формой. Я думаю, что туберкулез у заключенных обострялся в связи с работой в шахте, когда легкие забивались угольной пылью, тут давал себя знать и селикоз. В то время не было радикального средства при лечении туберкулеза, а применяемый пенициллин не давал решающего эффекта. Большую смертность давал и сифилис. Он распространялся во время войны – принесла немецкая армия. А затем распространился и в лагере, т. к. здесь была "женская зона" и разврат и беспорядочные половые сношения усугубляли положение. Ведь женщины там сидели, в основном, уголовницы.
Первое время все мы, вновь прибывшие, старались поддерживать между собой дружеские отношения. Поэтому я навестил в одном из бараков профессора Степанова Н.В. Ему удалось при прибытии в лагерь выгодно продать свой американский реглан кому-то из начальства за 800 рублей и устроиться работать в бухгалтерию. Видимо, это все было сделано не без участия старых лагерников из состава "шахтинцев" ( «шахтинское» дело в Донбассе) . Они занимали привилегированное положение на шахте: начальники участков, маркшейдеры, бригадиры – жили в отдельной кабине. К ним я и зашел: здесь жил и Степанов. Поговорили, как кому из "наших" удалось устроиться, и он спросил:
– Ну, что думаешь делать дальше?
– Хочу писать заявления во все инстанции, так как считаю, что меня посадили ни за что.
Один из заключенных, прислушивавшийся к нашему разговору, работавший инженером по технике безопасности на шахте Белобородько В.В. сказал:
– Обязательно пишите! Первые три года все пишут! Бумаги я вам дам!
Это замечание меня просто убило.
– А вы сколько уже сидите? – спросил я.
– Да вот второй десяток уже пошел. По-лагерному – "вторую катушку разматываю".
"Неужели и мне придется полностью отсидеть здесь десять лет?! – подумал я. – Нет, это невозможно! Я и года не выживу!»
Однако надо было жить, несмотря ни на что. Ведь у меня "на воле" осталась семья – жена и ребенок. И много других родственников.
Голод
В лагере ощущался сильный голод. Дело в том, что еще шла война и с продуктами было везде сложно. А тут люди прибывали из тюрем, вымотанные следствием и голодовками. Я на себе испытывал какой - то страшный психологический голод. Сколько бы я ни ел, я все равно был голоден. Хоть плачь, хоть кричи! Конечно, и пища была не питательная, не калорийная – обычная ячневая каша (синяя!) без масла,  но съедал я ее много. И в стационаре мне подбрасывал завхоз лишний котелок этой каши. И дома, в палатке, у меня появился друг  Никита Маслей, который работал в морге, за зоной, и там он доставал хорошую пищу у вольных – он был прекрасный столяр и делал там мебель. Был он из бывших чекистов, и теперь яро ненавидел их племя. Но сам был очень честным и добрым человеком. Он много мне рассказывал о их работе и поражался моей наивности. Ибо я до сих пор верил в их святую идеологию и считал все произошедшее со мной простой случайностью и извергом - следователем, загубившим меня за мою строптивость. Конечно, пробыв девять лет в лагере, пропустив перед глазами тысячи других примеров, я излечился от этой болезни. Да и то, может быть, не совсем.
В лагере умельцы, работавшие на ремзаводе, делали из консервных банок котелки (судки), двух- и трехэтажные, для пищи «придуркам» (это значит – из обслуги лагеря). Обзаведшийся такой посудой был богачом. Он имел, во что получить баланду и треску (вонючую) зырянского засола.
Была весна 1945 года, и было очень голодно. Особенно больно было наблюдать доходяг-женщин, в лохмотьях, с синими лицами, сидящих возле сточного желоба у столовой и процеживающих сквозь пальцы сточную воду из посудомойки в надежде уловить несколько крупинок пищи. Они буквально ползали по лагерю возле помоек (у стационаров) в поисках пищи. 
Весь контингент лагеря делился на три категории:
1-я категория – горнадзор и шахтеры. Они получал 600 граммов хлеба и котел обеда.
2-я категория – рабочие поверхности и стройконтор. Они получали 500 граммов хлеба и второй котел.
3-я категория – обслуга и неработающие (разные инвалиды, старики, уголовники). Они получали 400 грамм хлеба и третий котел.
Одна девушка написала в письме матери, что она "всю дорогу едет" на втором котле и живет хорошо.
– Да куда же ты хоть едешь, доченька? – спрашивала мать. (Лагерная шутка).
Окно, где выдавались обеды в столовой, над «раздачей». Я сам видел, как один доходяга прибил гвоздем свой язык к этой "раздаче" в надежде, что над ним сжалятся и дадут черпак каши. А другой доходяга тоже клянчил у раздатчика каши, стоя у окна.
– А во что я тебе дам, у тебя нет котелка!
– Давай хоть в пригоршню! – подставил тот руки.
– На! – и раздатчик шлепнул ему в ладоши горячую кашу.
– Ой, кашка, кашка! – начал тот подбрасывать ее с руки на руку, убегая от окна и матерясь на чем свет стоит. Вот таков был лагерный юмор у голодных.
Полярный день
С приходом весны (май, июнь) над тундрой начинается полярный день. Правда, снег и морозы продолжаются и в мае (1-го мая – 40 по Цельсию), но солнце начинает светить вовсю. Как раз 23-го июня 1945 года – мне запомнился этот день – по радио передавали репортаж о Параде Победы, а я чуть не плакал от обиды, сидя в палате стационара и встречая Победу в цепях неволи у своих же родных чекистов.
А солнце появлялось в окнах палаты то с севера, то с востока, то с юга, то с запада – оно просто не садилось за горизонт, а, коснувшись его, следовало дальше. Хоть совсем не ложись спать! В начале очень трудно привыкнуть. И это более всего усиливает неестественность и необычность нашей жизни, как будто находишься в потустороннем мире. Но солнце делает свое доброе дело, и хотя медленно, но снег начинает таять. Чтобы ускорить этот процесс в лагере, мы начинаем перелопачивать эти горы снега: ведь его намело выше крыши. И ходили от барака к бараку по снежным траншеям. И вот когда весь снег стаял, трава начинает расти прямо на глазах: солнце-то с неба не уходит ни днем, ни ночью. И в тундре трава вымахивает в рост человека. И на этом ярком свете еще страшнее и печальнее выглядят черные, пропитанные каменноугольной пылью фигуры и лица заключенных, изможденных голодом и работой.
Хотя смерть и косила людей, жизнь за колючей проволокой продолжалась. Там, далеко, на «большой земле», кончилась война, и к нам в лагерь стали прибывать все новые и новые этапы из числа репатриированных, освобожденных из плена. В санчасти появились два новых фельдшера: Мазеев Павел Федорович и Колька Чуркин. Чуркинпошел работать в гнойно-хирургический стационар, Мазеев пристроился работать помощником у санинспектора. Оба они были военными, затем попали в плен, а из плена их привезли прямо на Воркуту. Их отличала военная дисциплинированность и исполнительность, что высоко ценится в медицине.
Я подружился с Мазеевым, так как в шестнадцатой палатке мы спали вместе, на одних нарах. Это был высокий, статный парень с башкирскими чертами в лице. Он был родом из Уфы. Отец башкир, мать русская. По своим способностям это был прирожденный бизнесмен и коммерсант. Что-то наподобие Остапа Бендера, но более скромно.
Жизнь в лагере, помимо отсутствия всякой свободы, строгого режима и тяжелой работы, отягощалась еще террором уголовников. Постоянные убийства, постоянные ограбления (вплоть до последней пайки хлеба) держали людей в напряжении и страхе. На ремзаводе, да и на шахте, делали любые ножи и приносили их в зону. Конечно, основные убийства происходили между ворами в законе и ссученными, но очень часто "прицепом" убивали и политических. Что можно требовать от озверевших в неволе и потерявших всякий человеческий облик бандитов и уркачей, для которых убить человека – раз плюнуть! Я часто беседовал с ними и узнал, что у некоторых из них накопилось по 150-300 лет сроку и на его совести несколько убийств. Например, у Сашки-Язвы – 150 лет сроку, у Пекало – 300, у Толика-интеллигента – 100 и т.д. Нельзя сказать, что власти и охрана не принимали к ним мер, однако они находили нужным держать их вместе с политическими и бытовиками. Правда, на Воркуте было два центральных изолятора для опасных рецидивистов: "Известковый карьер" и "Цементный завод". Рассказывали, что там ужасные условия для уголовников, т.к. они по своему закону не должны работать на чекистов. Но обслуга там из «ссученных» воров и силой заставляет выходить в карьер, избивает и убивает.
Мне Гикало рассказывал об этом, т.к. сам провел там два года, и говорил, что начальник ОЛПа там Горкуша, тоже из бывших уголовников. Они все собирались его убить, но не получалось. У нас был случай, когда прибывший с «известкового» этап из «сук» был помещен в «малую зону». Их было пятнадцать человек. Ночью туда ворвались тридцать «законников» и всех «сук» поубивали. Я как фельдшер вместе с врачами был приглашен туда для освидетельствования убитых и был просто поражен зверством этой акции. Ворвавшиеся «законники» напали на спящих и убивали их ударами ломов по голове, а затем им топорами отрубали головы. По полу нельзя было пройти: стояли огромные лужи крови. Все пятнадцать в помощи медицинской уже не нуждались. А был ли кто-нибудь наказан за это – неизвестно, т.к. все «центровики»: Язва, Гикало и интеллигент –  продолжали гулять по лагерю: они были вне подозрения, у них было алиби. Значит, эту акцию произвели их «шестерки», т.е. подчиненные им уголовники.
Другое массовое убийство было произведено над «нарядчиками» . Их было семь человек, и проживали они в бараке, где помпобытом был Гикало, в отдельной кабине. Я тоже присутствовал при освидетельствовании, тоже зверское убийство – на теле каждого насчитывалось по семь-десять глубоких ножевых ран. В этой кабине погиб и один учитель из нашего этапа: он был дневальным.
Меня самого дважды хватали ночью при выходе из барака и приставляли нож к горлу.  «Нет, это не он!» – заглянув в лицо, говорил нападавший, и меня отпускали. Но многих убивали, не заглядывая в лицо. Такова была атмосфера в этом лагере.
Военизированная охрана (ВОХР) все время дежурила в лагере, обходила бараки, другие объекты. Заходили они и в стационары, но ограничивались вопросом: "Все ли в порядке?". В бараках они пресекали игру в карты, драки, следили за чистотой и порядком, но за всеми, конечно, уследить не могли. Основная их служба заключалась в том, чтобы все вышли на работу, особенно в шахту. Они здесь действовали вместе с нарядчиками, под лозунгом «Без последнего!». Санчасть подавала им списки освобожденных от работы по болезни, остальные все должны были работать. Очередная смена на шахту выстраивалась ими у ворот, затем по счету выпускалась за ворота и следовала под конвоем до шахты. Расстояние здесь было около километра. Конвой, как обычно, с овчарками, вооруженный автоматами.  «Шаг вправо, шаг влево считается побегом!» – и открывается стрельба из автоматов. Особенно трудно двигаться зимой, в пургу и темноту. Здесь многие попадали под пули. Шахта была обнесена зоной охраны – часовыми. Но здесь охрана была не столь тщательной, т.к. бежать в тундру никто не захочет, – на тысячи километров вокруг нет жилья и сплошная тундра, а затем тайга. На шахте прибывшая смена передавалась бригадирам и начальникам участков и спускалась в забой. Шахтный ствол здесь был наклонный, и работяги спускались по людскому ходку с шахтерскими лампочками или с аккумуляторами (горнадзор). Шахта считалась негазовой, но курить в ней запрещалось. Хотя в треках все нелегально курили: там сильная вентиляция. В лавах высота забоев до 2-х - З-х метров, так что можно свободно передвигаться, но опасны обвалы породы. И даже небольшой кусок породы, падая с такой высоты, вызывает травму головы, потому что касок вначале почти не было.
С шахтой знакомились почти все, т.к. бывали авралы, «субботники», ударники, когда в шахту загонялось все население лагеря: в лаву – на погрузку угля на риштаки, в штреки – на движение вагонеток с углем к стволу и на поверхности – на погрузку угля в вагоны. Со временем шахта понемногу механизировалась. В лавах появились врубмашины, в штреках – электровозы. Был пробит еще один ствол – скиповой. Скип – это большая вагонетка, сразу на три тонны угля,и движутся они быстро и автоматически разгружаются в бункер.
Работягам тяжело спускаться в шахту, а особенно трудно после работы подниматься пешком по стволу, поэтому многие садятся на вагонетки и даже на скипы - отсюда много травм: отрезанных рук и ног. Вообще, мне пришлось потом работать на шахтном медпункте и вывозить из шахты раненных и убитых. За день бывало пятьдесят-семьдесят травм легких, десять-пятнадцать тяжелых (переломы) и два-три смертельных случая. Были случаи, когда обвал накрывал всю лаву и вся бригада оказывалась под обломками породы весом в одну-три тонны. Когда прибывала бригада горноспасателей, то спасти живым никого не удавалось. Такие обвалы объясняются геологическими нарушениями в пласте породы, а чаще всего – плохим креплением лавы. Выжить и уцелеть в таких условиях в течение длительного срока – десять лет! – удавалось немногим.
Полярная ночь
Северное лето проходит быстро: иногда последний снег падает в июне, а первый начинает падать уже в августе. А в сентябре уже морозы, в ноябрьские праздники – до 40 градусов. В декабре-январе морозы достигают пятьдесят и выше градусов. А одежда у заключенного - ватные брюки, стеганные ватные чуни (сапоги) и стеганый ватник. Выдавалось все специально из белой ткани, но у шахтеров через неделю они становились абсолютно черными (от угольной пыли). Это делалось для того, чтобы «не убежал» и выглядел белой вороной. Но побеги были, правда, как правило, неудачные. Один мой земляк, в компании трех человек, бежал на поезде, зарывшись в угол. Но угольные платформы тщательно проверяются щупами, и они были обнаружены и до смерти забиты конвойными. Потом их специально положили на вахте (проходная), чтобы мы могли убедиться, что бывает с теми, кто осмелился бежать. Я его узнал только по золотой фиксе во рту – так он был изуродован.
Были легенды о том, что "чистоделы" бегут самолетами и пассажирскими поездами, подделав документы и при помощи друзей с воли, но я им почти не верю. Слишком далека дорога, и вся она тщательно охранялась. Ведь до 1950 года въезд на Воркуту был закрыт, кроме как по вербовке и по командировке. У нас в санчасти работал фельдшером Леха Таратута, тоже из уголовного мира. Он 
как-то ладил и с ворами, и с суками. Кроме того, обладал чрезвычайной силой и мог постоять за себя. Так вот, он говорил, что если такие зубры уголовного мира, как Сашка Язва, Гикало и др., не рискуют бежать с Воркуты, то нам и подавно здесь «не светит". Зима была в разгаре, и над нашими головами зловеще развевалось знамя из северного сияния. Я не раз останавливался и, сжимая кулаки, кричал в это небо: «Если есть во вселенной справедливость, то почему же она молчит, видя, как мы тысячами гибнем в этой вечной мерзлоте?! И невинными!!!»
Наступал новый, 1946-й, год, и заключенные пели:
Вот новый год, порядки новые,
Колючей проволокой лагерь обнесен,
Кругом глядят глаза суровые,
И смерть голодная повсюду стережет!

Мой друг, Павел Мазеев, работая помощником санинспектора, познакомился и влюбил в себя начальницу снабжения лагеря, жену директора ремзавода, Калитину Веру Павловну. И до такой степени, что она, рискуя всем, принесла нам в стационар бутылку вина – поздравить с Новым годом. Надо знать, как сурово наказывался каждый, кто из вольнонаемных вступал в связь с заключенными. Эта связь была обнаружена, т.к. Калитина потребовала у мужа развода. Мазеева сослали на отдаленную шахту 18.
Потом начались сильнейшие метели, которые здесь называются "пурга". Это ужасной силы ветер, который несет огромные массы снега и сбивает человека с ног.
Я отдыхал после дежурства, а когда встал и хотел идти в столовую получать обед, наш дневальный Матвей Васильевич меня предупредил, что идти нельзя: разыгралась пурга. "Ну, что значит пурга?" - подумал я и, взяв котелки, выскочил на улицу. Снег и ветер ударили в лицо, и я уже ничего не мог разобрать. За белой пеленой не видно было и строений бараков. Я попытался двинуться наугад в нужном направлении, но следующий шквал ветра сбил меня с ног и покатил, как пушинку, по сугробу, пока не придавил меня к стенке следующего барака. Мои котелки улетели в неизвестном направлении, так что я теперь остался без «орудий производства». Кое-как, ползком, держась за стенку барака, я добрался до двери и стал стучаться. Мне открыли, и я вполз в чужой барак.
– Зачем же вы вышли на улицу в такую погоду? По радио ведь сказали, чтобы все оставались на своих местах, –  спросили меня.
Обычно в пургу все поверхностные работы отменяются, как тут говорят, "актируются", и только шахта продолжает работать. Смена шахтеров двигается на шахту по натянутому канату, держась за него. Бывает, отрывает от каната и уносит в тундру. В таких случаях единственное спасение – закопаться в снег, и пусть тебя заносит. Сидеть в снегу, пока не кончится пурга. Иногда такая пурга свирепствует 3-5 суток, а потом наряды солдат разыскивают на лыжах всех пропавших. В очень сильные морозы – до 60 по Цельсию – тоже актируются все работы на поверхности. Но поезда с углем должны двигаться, и поэтому выводятся на дорогу аварийные бригады расчищать путь. Я был направлен с такой бригадой, чтобы следить за обморожениями и не дать замерзнуть. В такой мороз плевок изо рта летит на землю уже льдинкой. Мороз захватывает дыхание, и человек закашливается, глаза и ресницы  смерзаются, надетая на лицо маска быстро леденеет от дыхания, и ты останавливаешься, не зная, что делать. А стоять нельзя: мороз пробирает до костей. И никакая одежда совершенно не спасает. Поэтому работяги по очереди идут на обогрев к будке стрелочника или обходчика. Даже металл не выдерживает такой мороз – я видел, как при случайном ударе по рельсу лом разлетался на куски. После двух часов такой работы бригады меняются. Иначе померзнут люди. В такие морозы и в помещениях было холодно, хотя печки раскалялись докрасна: они топились каменным углем.
Весна 1946 года
В это время у меня пропал аппетит. Меня это очень обрадовало, ибо я все время испытывал психический голод. Через несколько дней я все же показался одному из наших врачей и рассказал ему о своей болезни. Дело было вечером.
– А зайди-ка ты ко мне завтра днем, – сказал мне Левашков. – Я хочу получше рассмотреть тебя.
– Батенька мой, да у тебя самая обычная желтуха, – сказал он на другой день. – Придется тебя госпитализировать.
Заведующим был врач Буждан. Оказалось, что желтуху у нас разносили крысы: их было множество под полами бараков.
В стационаре я пролежал больше месяца, а когда выписался – стал дежурить по ночам в амбулатории. Здесь я столкнулся с непрерывным паломничеством зэков. Бедные работяги, едва придя с шахты и пообедав в столовой, направлялись в амбулаторию, чтобы прорваться на прием к врачу и получить если не освобождение, то хоть какую - то помощь. Надо сказать, что половина з/к были доходягами. Были созданы два ОПП (оздоровит. пункта) – они занимали два барака. В них находилось около пятисот человек. Когда я как-то зашел в эти ОПП и присутствовал на обходе врачей, то просто ужаснулся. В шеренгу были выстроены настоящие скелеты. А главное, там не хватало белья, и все они были одеты в рванье, а трусы заменяли майки. Это зрелище напомнило кадры из кинофильмов, когда показывались узники Бухенвальда или Освенцима. Главным бичом в лагере была цинга, поэтому ноги этих заключенных были в незаживающих язвах и синяках. Цинга в своей последней стадии переходит на легкие, и человек гибнет от неизлечимой цинготной пневмонии.
Национальный состав.
Основу контингента составляли русские, на втором месте были украинцы, особенно западные (бендеровцы), затем шли прибалтийцы: латыши, эстонцы, литовцы. Все это был результат войны. Потом были представители почти всех национальностей Советского Союза, а также немцы, японцы, румыны и т.д. Конечно, все они старались держаться обособленными группами и всячески помогать друг другу. И санчасть пополнилась национальными кадрами: украинец Олег Мороз, гуцул Смутак, литовец Снечкус, латыш Синкус, эстонцы, фельдшера Лехисте и Мяги, литовец Винкус и т.д. Все они были настроены антисоветски, но с заключенными  русскими держались дружелюбно. За исключением уголовников – это были их злейшие враги. У всех западников были наклонности к коммерции: у них ведь свеж был еще в памяти капитализм. А представители Средней Азии и Закавказья торговали гашишом и опиумом. Уже тогда в лагере процветала наркомания. Узбеки получали гашиш в посылках (это уже в конце сороковых годов), спрятанный в середину комков из изюма. Порция гашиша для курения называлась "баш" и представляла собой горошину размера боба серо-зеленого цвета сенной трухи. Она крошится в порцию табаку, и делается папироса (закрутка). Запах дыма специфический – сразу поймешь, что курят баш. Старые узбеки, "бабаи" , торговали им по пять рублей за "баш". А потом уголовники грабили этих "бабаев" – отнимали у них деньги. 
Мы с Мазеевым пробовали один раз выкурить на двоих папиросу с башем и узнать его действие. Каковы были мои ощущения? Вначале мне показалось, что в голове, как маятник, что-то качнулось влево. Естественно, чтобы выпрямиться, я качнулся вправо.
– Ты что качаешься? – спросил меня Павел.
– Да у меня что- то в голове качается!
Я стал наблюдать за своей головой. Мои глаза как будто повернулись вовнутрь, и я стал видеть движение мысли, то есть мысли текли и текли цепочкой, и я никак не мог ухватить их конец. Получалось, как будто я нанизывал их на челнок. А когда я хотел сделать запись в историю болезни, то ничего не получалось.
Я сидел и сидел, задумавшись, мысли убегали от меня. Так я заснул, а потом, на другой день, как только я закуривал обычную папиросу, специфический запах "баша" преследовал меня. И еще после курения "баша" возникает жжение в горле, и, чтобы его заглушить, ты начинаешь жевать хлеб. И можешь незаметно съесть целую буханку хлеба.
Обособленными группами держались бендеровцы и власовцы. Они старались дать отпор уголовникам и часто сами гибли от их руки. Обычно трупы в стационарах и ОПП, с привязанной к ноге биркой, складывались в холодном помещении и ночью вывозились на лошадях – в розвальнях – за зону, в морг. А затем вывозились в тундру и выбрасывались, так как выкопать даже неглубокую могилу в вечной мерзлоте на страшном морозе очень трудно. И только уж когда хоронили кого-нибудь из близких товарищей, то выделялись сани  «тары», чтобы отрыть хоть небольшую могилу.
Один раз я наблюдал такую картину: была пурга, нас под конвоем вели в зону. Мы стали догонять подводу, груз которой был покрыт брезентом. Брезент выдвигался углами, и мы думали, что там лежат туши мяса, а выдвигаются мослы. Один из урок незаметно отстал от группы и, вытащив нож, хотел незаметно отрезать мяса. Когда же он приподнял брезент, то с воплями бросился назад: там лежали человеческие трупы.
А вообще, в рассказах рецидивистов часто фигурируют версии, что они, уходя в побег, берут с собой одного или двух «фраеров», чтобы в плутании использовать их как мясо для утоления голода. Я лично вполне этому верю, так как, прожив длительное время рядом с этими людьми, убедился, что в них почти ничего человеческого не осталось – только звериные инстинкты. Правда, я был в хороших отношениях с Сашкой Язвой, но это только потому, что ему было выгодно это: я иногда давал ему таблетки кодеина, капли гутегастрицы и прочее. У него, действительно, была язва желудка, но ложиться в стационар он не хотел. В конце записок я расскажу, как он спасет меня от смерти, но опять сделает это из личной выгоды.
Здесь надо сказать о том, что эти люди оказывали разлагающее влияние на молодых, морально неустойчивых заключенных, и особенно на подростков (был один барак малолеток), так что они становились на путь воровства, грабежа и других преступлений.
Язва говорил мне: «Ну что вы, политические, хотите хорошо жить в лагере? Ведь вы здесь гости! Ну, отсидите вы пять или десять лет, и все  выйдете на волю. И больше никогда в лагерь не вернетесь. А мы здесь хозяева, это наш родной дом! Даже если мы временно и освободимся отсюда (вышел срок, или сбежим!), то все равно через месяц - два опять будем здесь. Так что нам в родном доме и жить надо хорошо! Или вот говорят, что вы, политические, боретесь с существующим строем! Да где вы боретесь? Боремся мы, уголовники. Это мы убиваем легавых, оперов и вообще боремся с режимом, а не вы!»
Вот такова философия урок. Они тоже борцы за свободу! Только за чью?
Недавно по телевидению выступал один из бывших репрессированных. Он сказал: «Нигде я не чувствовал себя так свободно, как в лагере. Мы были здесь свободны от денег, от имущества, от забот о семье. Общались с теми, с кем хотели, а говорили то, что хотели»! Это, конечно, ирония, но это так! Если учесть, что нас учили жить без совести, без этой «химеры», как говорил Гитлер своим солдатам. То есть, мы должны были спокойно смотреть, как мучают и убивают людей, как попирают и издеваются над лучшими чувствами человека, как растлевают честь и душу человека. Да и говорить не все было можно, разве что в кругу близких и проверенных людей. Развелась категория стукачей – доносчиков, которые и здесь, в лагере, за пайку хлеба готовы были продать человека. За критику и осуждение наших порядков здесь запросто можно было получить еще и лагерный срок. Добавку к уже имеющемуся. Добавляли срок за попытку к побегу, если стукачи доносили, что такой-то сушит сухари, готовится бежать.
Шахта номер три.
Меня привели работать фельдшером на шахтный подпункт. Здесь в три смены несли дежурство три фельдшера. Их задача состояла в оказании первой помощи травмированным в шахте и всем заболевшим. Потом такой же медпункт был создан и непосредственно в шахте, для того чтобы мобильней "выдавать на гора" пострадавших. Начальником шахты в то время был Богданов Павел Васильевич, главным инженером - Печерский. Богданов впоследствии спился и был отстранен от должности. Его жена, беременная молодая женщина, часто приходила на шахту в сопровождении собаки, немецкой овчарки. Однажды буфетчик во время совещания принес кастрюлю костей и высыпал их собаке прямо на пол. Она стала возиться с этими костями и мешать работе совещания.  «Выкинь ее в коридор»! – приказал Богданов жене. Та стала отнимать у собаки кости и бросать в коридор. Собака набросилась на хозяйку и укусила ее за мягкое место (ягодицу). Тогда Богданов рассвирепел и, схватив табуретку, начал выгонять собаку за дверь. Она и его тяпнула два раза за руку. Он прибежал ко мне на медпункт перевязать руку. Когда я смазал йодом и перевязал, он сказал: "Иди перевяжи и жену, ее тоже собака укусила". Мы пошли в его кабинет, где проходило совещание, и он сказал жене: "Показывай, где тебя собака укусила!" Она застеснялась, и тогда я взял ее за руку и повел к себе на медпункт. " У меня никого нет, пойдемте, я Вас перевяжу".
Рана у ней оказалась серьезной, и я, сделав ей обширную наклейку, направил ее в вольную поликлинику. А там, как обычно, назначили ей двадцать уколов против бешенства. Богданов потом ругал меня, зачем я направил ее в поликлинику. А сам он ходил на перевязку ко мне.
На шахте работало много вольнонаемных, освободившихся из лагеря. Они, конечно, почти не работали. За них работали заключенные, а они отделывались разными подачками. Особенно этим пользовались начальники участков и служб: они им платили, а те писали им выработку.
В шахткомбинате (управление) имелась столовая для горнадзора и буфет. Их начальство подкармливало, а они душу вытрясали из заключенных, хотя большинство горнадзора было из заключенных. Они, вместе с нарядчиками, прямо "дрыном" загоняли работяг в шахту. Я сам видел, как урки хватали доходяг и, раскачав, бросали в ствол шахты. Поэтому миссия здравпункта состояла в том, чтобы по возможности облегчить участь этих бедных работяг. Мы имели право выписать человеку направление в лагерную амбулаторию, и он шел с ним один ( без конвоя) или с сопровождающим (если травма средней тяжести или высокая температура). В амбулатории по нашим направлениям человек получал освобождение от работы на два-три дня или даже госпитализировался. Блатные нас называли "лекпомами" (от старинного "лекарский помощник") или унизительно – "лепилами", а ласково – "лепушками". Но надо сказать, что весь контингент шахты относился к нам уважительно и всячески помогал в работе. Мы же были их спасителями в самых трудных ситуациях.
В связи с большим количеством травм решено было и в самой шахте открыть медпункт для ускорения доставки пострадавших "на гора", особенно при тяжелых травмах (переломы ног, рук, травмы черепа). Надо сказать, что много травм (особенно ушибы) было в результате членовредительства. Человек настолько изнемогал от этих условий, что готов был нанести себе любое увечье, лишь бы передохнуть неделю-две от этой шахты. Недаром блатные говорили:  «День "канту" – год жизни!" (кантоваться - отдыхать). Доставлять из шахты тяжело травмированных было тоже нелегко: основной транспорт - это "коза", т.е. вагонетка для перевозки крепежного леса. В самой шахте – это еще куда ни шло: прицепишь "козу" к составу вагонеток с породой, и едешь по штрекам. А вот при подъеме по главному стволу "на-гора" возникают сложности. "Коза" легкая, сзади вагонеток болтается, а на переломах шкворень, удерживающий сцепку с вагонеткой, выскакивает, и, если не уследишь, полетишь в шахту с высоты в пятьсот метров, вместе с "козой" и пострадавшим. А это неминуемая смерть. У меня был случай, когда я вез на "козе" блатного из "движения" с переломом бедра. В стволе есть перелом (перегиб), где я никак не мог удержать шкворень сцепки, и он выскочил... Я крикнул больному: "Прыгай!" – и он скатился с "козы" в ствол, я спрыгнул с "козы"; и она понеслась вниз и разбилась там о "быка". Когда такая "коза" (или отцепившаяся вагонетка – и это бывает!) летит по стволу вниз, она высекает о породу столько искр, что вся покрыта пламенем, и она извлекает такой грохот, что стоящие на нижнем дворе шахтеры – движенцы разбегаются и прячутся за бетонного "быка". Когда вагонетка (с углем или породой) летит вниз, на шахтерском языке это называется "пустить орла". При этом она иногда переворачивается в стволе, то есть, как орел, отсюда и название -  "пустить орла ".
Однажды движенцы на верхнем руддворе нечаянно «пустили орла». С нижнего руддвора позвонили начальнику шахты, что там разворотило "быка". Богданов прибежал к движенцам.
– Вы что же, мать-перемать, «орла пустили»?!
– А что же, мы вам ворону будем пускать? – ответил один из блатных и, вскочив на буфер вагонетки, толкнул ее в ствол. Он полетел вниз, а я, схватив носилки, побежал за ним в ствол. Однако, не пробежал я и двадцати метров, как встретил беглеца. "Жив?" – "А вы что думали? Я дурак, что ли – гибнуть в орле?"
Вот такие "орлы" были среди блатных уркачей!
Приезд жены
У нас в санчасти некоторое время работала главврачом некто Сац Т.П. (фамилия не точна) – жена главного инженера шахты № 3 Печерского. Летом 1946 года санотдел КВУ (комбината Воркутуголь) стал направлять ее в Москву на курсы усовершенствования врачей. В разговорах с врачами она стала подыскивать москвичей, которые бы могли рекомендовать ей место для жительства во время учебы в Москве. Таким кандидатом стал Дмитрий Иванович Толокнов, который работал у нас заведующим клинической лаборатории. Его жена жила в центре Москвы. Он-то и поделился со мной идеей приезда наших жен к нам на Воркуту во время пребывания в Москве врача Сац.
Мы списались через письма с женами, и они согласились воспользоваться таким случаем. Руководила этим "проектом" жена Толокнова,  инженер - экономист, в ее квартире и остановилась Сац.
Женщины оформили билеты до Воркуты и без особых приключений, под видом двоюродных сестер Печерского, прибыли в поселок шахты 3. Они остановились в домике главного инженера, а мы с Дмитрием Ивановичем ходили туда на свидания. Конечно, все было законспирировано, но я не уверен, что оперативная служба совсем не знала о наших встречах. Просто, раз в дело были замешаны крупные лица, это решили не разглашать, тем более что мы пользовались полным доверием в лагере и на шахте. Таким образом они целую неделю прожили на поселке, а мы по вечерам ходили к ним в гости. Затем они уехали, но Толокнова решила переехать в г. Воркуту и остаться здесь работать до конца срока мужа. У него немного оставалось сроку (еще три года), и она действительно потом устроилась и работала на Воркуте, помогая мужу. Так что наши жены повторили подвиг декабристки Раевской и приехали за полярный круг к своим мужьям. Правда, моя жена не решилась оставить своего ребенка и приехать на Воркуту. Да и срок у меня был большой - еще восемь лет. Переписка с родными в начале срока (1945-46) была затруднена: разрешалось одно письмо в месяц. И мы пользовались добротой вольнонаемного состава, они опускали наши письма на вольном поселке. Но затем в нашем лагере была открыта почта и переписка почти не ограничивалась, правда, подвергалась цензуре. Разрешалось также получать посылки, но при той обстановке, которая сложилась в лагере, получающий посылку почти не мог ею воспользоваться – его тут же грабили и обирали. Да хорошо еще без побоев, а то и жизни можно было лишиться. Так что лучше было эти посылки не получать.
Приезд жены, с одной стороны, вдохнул силы в борьбе за жизнь, с другой стороны, еще больше подчеркнул, какая теперь пропасть разделяет нас. Надо сказать, что и моя супруга почувствовала всю иллюзорность нашей окончательной встречи и вскоре после возвращения из поездки вышла замуж. Ведь развод с осужденным выдавался автоматически, и тут не было преград. Да и после моего ареста она сильно пострадала: ее уволили с работы, отняли квартиру (она была ведомственная), конфисковали имущество, и она вынуждена была переехать к старенькой матери и ютиться с ребенком в маленькой комнате.
В 1948 году начальство решило убрать женщин из нашего лагеря. На станции "Предшахтная" был организован чисто женский лагерь. Конечно, в общем лагере было сложно содержать женщин отдельно от мужчин, процветало сожительство, появлялись дети и т.д. Женский стационар, который возглавлял врач греческого происхождения, Зервуди, превратился практически в роддом. А это прибавляло хлопот местному начальству, так как ребенок ведь не был заключенным и его надо было забирать у матери и отправлять в дом ребенка на материк.
Вывод женщин из нашего лагеря породил много трагедий, т.к. были разобщены нелегальные семьи. Для женщин это было еще большей трагедией, чем для мужчин. Одна такая женщина два раза глотала ручку от чайной ложки, чтобы попасть в наш хирургический стационар и встретиться с мужем. Два раза хирург Н.И. Гречушкин делал ей операцию по извлечению ложки, но все-таки она скончалась в стационаре. На ее героизм весь лагерь ответил сочувствием и ходил на нее смотреть.
Часть врачей-женщин была переведена от нас во вновь образовавшийся женский лагерь, и они потом, приезжая к нам, рассказывали о тех больших страданиях, какие испытывают женщины в отсутствие мужчин. Правда, в нашем мужском лагере хватало сексуальных извращений, а после отъезда женщин гомосексуализм стал процветать еще больше.
Цинга

Я уже говорил, что цинготное заболевание являлось большим бичом как для заключенных, так и для вольнонаемных. Не хватало витаминов. Так как я работал все время в санчасти, то мог всегда вводить, даже сам себе, двухпроцентный раствор аскорбиновой кислоты  в количестве 10 см в кубе. И это я делал периодически. А другие виды витаминизации - в виде драже или таблеток - были безрезультатны. Даже употребление чеснока и лука (присылали в посылках) давало небольшой эффект.
У женщин, даже у вольнонаемных, все ноги были в язвах и синих пятнах, иногда с глаз не сходили письяки и веки были красные и припухшие. При осложнениях цинга вызывала пневмонию легких и смерть, как при туберкулезе. У нас в стационаре лежал один вольнонаемный американец, Джек. Он инженер и приехал на Воркуту по контракту с нашими заводами. Во время войны на РМЗ были завезены американские станки, но наши инженеры не могли разобраться в американских чертежах: у них другая система проекций. И станки не работали.
Джек собирал и налаживал это оборудование и заболел цингой. И, хотя американское посольство присылало ему разные лекарства, ему становилось все хуже и хуже. "Уезжай, Джек, в свою Америку, – говорил я ему, – иначе ты погибнешь от цинги". – "Но мне хорошо платят, я хочу заработать на жизнь". Иногда ему становилось получше, и он уходил из стационара на завод. Там без него стопорилось все дело. А потом опять приходил в стационар. Но с цингой не шутят. Она ударила по легким  – и он умер. Говорят, что тело его в цинковом гробу отправили в Москву, а оттуда в США. Жажда денег привела к катастрофе. И вообще все западники гораздо сильнее были подвержены заболеванию цингой, чем мы, русские. Я, например, сохранил все зубы. У большинства заключенных зубы повыпадали. Причем десны так разрыхляются, что человек кусает кусок хлеба и в нем остаются зубы. Интересно, что местные, северные, жители, почти не болеют цингой. Зато они употребляют в пищу невареные или непроваренные продукты. Рыбу они едят почти живую, отрезая ножом кусочки, которые держат в зубах. Картофель, овощи, да и мясо  едят сырыми, отрезая маленькие кусочки, которые держат в зубах. Таким образом они утоляют витаминный голод.
Конечно, кто из заключенных мог получать посылки с луком, чесноком и другими высоковитаминизированными продуктами, тот спасался от разрушающего действия цинги.
Летом на Воркуте обычно вырастает турнепс, отчасти лук. Я сам видел, как заключенные набрасывалась на повозку с турнепсом, хотя охрана поднимала по ним стрельбу из автоматов. Но здесь главную роль играл голод, а не только жажда витаминов. В последние годы в городе и на шахтах стали строиться теплицы и в них выращивались помидоры и огурцы. Но они шли на стол начальству, а к заключенным не попадали. Может быть, сейчас уже наладился этот процесс, а при мне это только начиналось.
Санинспектор
После того как Мазеев Павел Федорович был этапирован на ОЛП шахты 18, помощником Ждановой Надежды Михайловны работал молодой парень, из бытовиков, некто Максименко. Но ей его поведение все больше не нравилось, он был "нечист на руку" и применял "силовые" методы воздействия, особенно в отношении дневальных. Роль санинспекции состояла не только в присмотре за соблюдением чистоты и порядка на пищеблоках, снятии проб пищи в столовых, но и за чистотой и порядком в помещении санчасти, бараках, за мытьем в бане, стиркой белья, борьбой с насекомыми и вообще профилактикой разных инфекционных заболеваний. Зная мою честность и неподкупность, Надежда Михайловна предложила мне работать у нее помощником, и я согласился. Это была трудная, но почетная обязанность – служить бедному народу, хоть как-то спасать его от гибели. (Косвенно это тоже милосердие). Но здесь приходилось все время быть в гуще "зека", тянуть его из трясины грязи, завшивленности и болезней к жизни. Бараки были переполнены клопами, белье и одежда – вшами, а столовые и пищеблоки – ворами и хапугами. Конечно, дневальным и помпобытам не нравилось прожаривать вещи, мыть, скрести нары, полы и всю утварь бараков. Каптерам и поварам не нравилось, что им мешают разворовывать скудные продукты у заключенных, а самим зекам не нравились уколы, прививки, прожарка одежды и т.п., потому что они были замучены трудом на шахте, режимом в быту и голодом. Вечным голодом. У меня у самого чувство голода не проходило целых три года. Борьба за чистоту и порядок особенно обострялась в короткий летний период, когда была возможность вытащить все "барахло" и щиты от нар на улицу и здесь заниматься прожаркой, пропаркой и мытьем всех принадлежностей. 

Начальству тоже вся эта работа доставляла личные хлопоты, и они с радостью отказывались от всего. Но у нас была в санотделе суровая начальница санэпидслужбы – Мария Вахтанговна, армянка, которая сумела так поставить всю нашу работу, что перед ней трепетали даже начальники ОЛП-ов. В лагере развелось великое множество грызунов – мышей и крыс. Особенно на пищеблоках и продуктовых складах (каптерках). Возможно, что они были и разносчиками желтухи, которой часто болели заключенные. Однажды я дежурил ночью в амбулатории, прилег на топчан в одежде и задремал. А на мне была "москвичка", т.е. перешитый бушлат с двумя боковыми карманами. И вот мне приснился сон, будто на меня напали крысы, разорвали мне живот и растаскивают кишечник. Я проснулся, вскочил и сунул руки в карманы, а оттуда стали выскакивать мыши и бегать по кабинету. Я так был потрясен этим сном и виденьем, что потом долгое время не мог ночью спать: мне все время чудилось, что по мне бегают крысы. Я старался часа два-три спать днем, причем просил дневального Семена Васильевича, чтобы он гонял с меня крыс и мышей.
 И я объявил мышам и крысам войну. Надежда Михайловна принесла мне килограмма два крысида, я брал на пекарне буханку горячего хлеба, делал из него шарики и посыпал их порошком крысида. Я брал еще санитаров, и мы ходили по лагерю и разбрасывали эти шарики во все крысиные норы и дыры, где они могли скрываться. Так продолжалось недели две, пока повара не стали меня ругать – в столовой из подполья несло смрадным запахом. Пришлось лезть в подполье и хоронить всю эту нечисть в землю. Зато крыс и мышей в лагере не стало. Те, что остались живыми, ушли на вольный поселок. Оттуда на меня тоже посыпались нарекания и просьбы провести такую же работу у них. "Пусть ваша вольная санинспекция этим занимается! – ответил я. – Выход на вольный поселок для меня закрыт". 
Однажды Мария Вахтанговна нагрянула к нам в лагерь и стала проверять стационары. Оказывается, там было несколько больных, лежащих по две-три недели с диагнозом "статус грипозус", т.е. невыясненной болезнью и характерной температурой – 38 градусов. Оказывается, был сигнал с других ОЛП-ов о том, что появился брюшной тиф. Пришлось срочно открывать брюшно-тифозный изолятор (отгородили блок от амбулатории), а мне пришлось месяца два-три быть там фельдшером, пока не было покончено с этой инфекцией.

Зачеты
В 1950 году в нашем лагере введены были зачеты. Те, кто шел в такие бригады, должен был выполнять норму выработки на 150 процентов, и тогда ему за год работы засчитывались два года срока. Конечно, каждому хочется быстрее освободиться, ибо в лагере – как на фронте: сегодня ты жив, а завтра тебя нет. Но и работать в таких бригадах было несладко, так как наряду с действительными работягами туда попадали разные комбинаторы и махинаторы. Кроме того, нужно, чтобы ваша выработка фиксировалась и честно доходила до высшего начальства. А это, при существующей системе приписок, отписок и записок, тоже очень ненадежное дело. Однако я решил пойти в такую бригаду, оставив работу в санчасти, единственном месте спасения в лагере.
В эту бригаду пошли еще несколько человек из числа лагерных "придурков", в том числе пять человек из КВЧ (культурно - воспитательная часть), во главе с поэтом Федей Малаховым. Всех их я знал, т.к. за семь лет пребывания в лагере со многими сталкивался. В КВЧ была музыкальная команда: разные баянисты-аккордеонисты и организаторы самодеятельности. Федя Малахов писал для них частушки вроде:
Задушевная подружка,
Приезжай на Воркуту.
Ты согреешь своим сердцем
Вековую мерзлоту!

Задушевная подружка,
На работу не ходи,
Я тебя проведу (по нарядам)
И котел тебе найду!

Была, оказывается, и такая деятельность в нашем лагере!
Так вот, начали мы свою деятельность сначала в шахте номер 3 по заготовке крепежного леса и доставке его в лавы. Затем нас перебросили в стройконтору на земляные работы. Фундаменты для зданий в зоне вечной мерзлоты должны отрываться с прохождением мерзлотного слоя. А это минимум два-три метра. Но копать слой вечной мерзлоты очень трудно: он как свинец – мнется, но не копается. Не помогают лом и кирка. Придумали оттаивать землю разведением в траншее костров. Но при этом иногда проявляется плывун. Придешь на другой день к траншее, а она вся заплыла плывуном – начинай все сначала. Мне-то было еще хорошо, т.к. жить мне разрешали на старом месте – при санчасти: там хоть можно было и помыться, и переодеться после работы. И спокойно передохнуть: вокруг все свои – медики. Потом нас спустили в шахту – в лаву. Поскольку мы неопытны в шахтерских делах, руководство бригадой было усилено за счет шахтеров. Работы в шахтах, при всех прочих условиях, требуют и опыта, и мастерства. Иначе можно вскоре оказаться под обвалом. Но все прошло благополучно, так как наша бригада работала не на дядю, а на совесть. Я лишний раз убедился, что труд шахтера и очень труден и опасен: над тобой все время "висит" беда. Один раз все же и у нас случился обвал; выражаясь шахтерским языком, – "скумполило". Т.е. обрушился большой участок и образовался "купол", как в церкви. Обвал был настолько мощным, что меня, грузившего уголь на риштаки, вынесло ударом воздуха прямо в штрек. Мимо меня летели из лавы телогрейки и резиновые сапоги... Накрыло двух товарищей, да так, что из-под огромных глыб породы торчали только полы их бушлатов. После этого случая бригаду вывели из шахты.
Сензаг
И тут как раз в лагере стали собирать этап на сензаг, на реку Печору. Начальство решило сунуть туда и нашу бригаду.
Такие этапы проводились на Воркуте ежегодно, и попадали туда в основном рецидивисты, которые все равно в шахтах не работали. Начальство как бы избавлялось от балласта, и в то же время не надо было заготавливать сено для скота, для того чтобы расположенные на реке Печоре совхозы могли обеспечивать шахтерскую Воркуту молочными продуктами.
Такой оборот событий меня явно не устраивал, ибо я не знал, как там будет дело с зачетами. Но и санчасть меня теперь не могла спасти, так как я вышел из-под ее подчинения. Правда, Надежда Михайловна пообещала мне, что если там невозможно будет зарабатывать "зачеты", то санотдел даст туда команду поставить меня фельдшером этого этапа, ибо все равно там надо было организовывать медицинский пункт на время сензага. В общем, на этот этап со всей Воркуты собрали тысячи полторы "отрицаловки", и только наша бригада попала туда "прицепом". Надежда Михайловна (санинспектор) хотела выручить меня из этого этапа, но начальник УРЧ (учетно-распределительной части), старший лейтенант Шурыгин, настоял на своем. Он недавно женился на враче, Валентине Павловне Мищенко (Локтаевой), и приревновал меня к ней, так как мы вместе работали в одном стационаре. Ну а объяснял он это тем, что я принадлежу теперь к бригаде "зачетников". Вот такие дела. Всех нас собрали на Воркутинской пересылке, А потом погрузили на эшелон и повезли на юг. 
Хорошо, что мы всей бригадой сели в один вагон, ибо "отрицаловка" так разгулялась, что недолго было и с жизнью расстаться, не доехав и до Печоры. Некоторые из них, попавшие в наш вагон, всю дорогу играли в карты, курили гашиш, "чифирили" (пили крепкий чай) и вообще готовы были на любые подлости. Я видел, что и Сашка Язва попал в этот этап, но он оказался в другом вагоне. Надо сказать, что перед этим этапом моя сестра прислала мне из Ленинграда хороший костюм, чтобы было во что одеться в случае моего освобождения. И поэтому у меня был с собой фанерный чемоданишко, в котором лежал этот костюм, книги и кой-какие записки. Воры, конечно, приметили этот "угол" и стали охотиться за ним. Я это понимал, но до поры - до времени не хотел расставаться с подарком сестры. Но вот мы доехали до станции Кожва, которая стоит на реке Печоре. Здесь уже тайга, кругом дремучий лес, и для нас, столько лет проживших в "белом безмолвии" , это было целительным бальзамом на наши души.

Я записал в дневнике:
Лес, колыбель и приют наших предков,
Влился ты в душу, всосался ты в кровь.
Что-то родное мне чудиться в ветках,
Я целовать, лобызать их готов!
Река Печора – это северная Волга, она, действительно, величава и многоводна. Здесь, в Кожве, существовали "лесотаски" и дерево-перерабатывающий завод. И здесь тоже был лагерь. Наш этап разместили пока что на берегу под открытым небом, и мы целые сутки ждали барж, в которые нас должны были погрузить и буксировать вниз по реке в сторону Нарьян-Мара до совхоза "Новый бор". Уголовники уже перекликались с такими же, работавшими на лесотасках, и придумывали, какой бы номер отколоть, чтобы остаться в этом лагере.
Вот подали  баржи, и нас стали грузить в трюмы. Шагавший рядом со мной уголовник запел вполголоса модную в то время песню:

Я помню тот Ванинский порт
И вид с парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные, темные трюмы.

Над морем сгущался туман,
Ревела стихия морская...
Вдали там стоял Магадан,
Столица Колымского края.

Дрожали от страха зека,
Прижавшись друг к другу, как братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья.

Будь проклята ты, Колыма,
Что чудной назвалась планетой!
Невольно сойдешь здесь с ума,
Возврата отсюда уж нету!..

Сюда я пришел молодым,
Отсюда уйду престарелый,
И взгляд уж не зоркий такой,
И шаг мой не твердый, не смелый...
И действительно, трюмы эти были хоть куда: может в них балласт возили. Но мы и этому были рады, т.к. на дворе хлестал дождь, а нам нечем было укрыться.
В трюмах никакого приспособления для сна не было – ложись прямо на пол. Да и лечь - то можно было не всем : трюмы набили так, что некоторым приходилось стоять. Конечно, и здесь действовал закон "тайга - медведь хозяин", т.е. грубая сила: если смог - другого с ног. Уголовники показывали свою власть. Они в первую же ночь повесили в трюме одного заключенного и распространили слух, что сам повесился. Ко мне тоже пришли за чемоданом. "Покажи, что там у тебя?" Я раскрыл чемодан, показал, что там костюм и книги. Никаких денег нет.
– Отдай костюм – он нам нужен для побега.
– Мне тоже нужен – для освобождения!
Они ушли. А ребята сказали, что все равно придут опять. Тогда я взял свой чемодан, вышел на палубу и бросил его в реку. Часовой на вышке открыл по нему стрельбу. Тогда ко мне пришли "блатные" и потребовали, чтобы я шел с ними – "на суд!". Привели меня в небольшой отсек, где сидело человек десять "центровиков". Это были главари с разных ОЛПов. Среди них был и наш Сашка Язва. Стали меня судить – зачем выбросил чемодан? Все равно его "мусора" бы отобрали! Среди них нашелся один, который когда-то, еще малолеткой, был в нашем лагере. Он стал уже взрослым, а теперь обвинял меня в том, что я когда-то не давал ему и другим ворам "освобождения" от работы.
Тогда вскочил Сашка Язва: "Не троньте его! Он такой же, как и мы, гнилой. Пусть освобождается! Я с ним вместе с самой "Бутырки", он всегда помогал нашему брату!"
Опять посыпались реплики: "Работнуть его! Что с ним чикаться!"
Тогда Язва рванул ворот рубашки:
– Убивайте тогда и меня! Наш он, и я не дам его трогать!
Тогда, посовещавшись, решили меня отпустить. Язва спас меня от смерти. Конечно, он знал, что меня все равно возьмут работать в санчасть и я всем им пригожусь. Он ведь наркоман и имел в виду разжиться какой-нибудь "микстурой". (Так они называли порошки). Я вернулся к своей бригаде. "Ну, что они?"- спрашивали ребята.
– Помиловали! – ответил я. - Пока!

Печора

А баржи тем временем тащились по красавице Печоре. Была весна – берега утопали в кустах цветущей черемухи.

И опять широкие разливы,
А кругом - леса, леса, леса!...
В воду опрокинулись с обрыва
Сосны, облака и небеса!
Мы все повысовывались из трюма и жадно смотрели на эти чудеса природы, которых не видели по 7-10 лет. Жадно дышали чистым речным воздухом, не зная, долго ли придется им дышать.
Чем дальше плыли, тем величественней становилась река и тем темнее был лесной бор на ее берегах. По пути в приречных совхозах оставляли десанты из зеков по двести-триста человек. Остался позади поселок Усть - Уса, затем Усть - Цильма, Хабариха, Крестовка. На берегу возле поселков поблескивали смоляными днищами перевернутые лодки рыбаков. Мальчишки кубарем катились с кручи, приветствуя пароход и баржи. Вместе с ними бежали собаки. Иногда и взрослые приветливо махали рукой – это были коми. По одежде они ничем не отличались от деревенских жителей России, но разговаривали на непонятном певучем языке. Отличалась также заметная скуластость лица и некоторая косина глаз. Когда пароход и баржи останавливались, они молча наблюдали за заключенными.
Новый Бор
На шестой день пути пароход и баржи прибыли в совхоз «Новый Бор». Здесь был конец пути. Поселок был застроен новыми домами. Попадались и кирпичные строения: баня, школа, магазин, водокачка. По берегу тянулись скотные дворы. Жители, в основном немцы, эвакуированные с Волги, говорили на русском языке, но с заметным акцентом. Выгрузились и временно разместились в местной школе. Бригадиры пошли договариваться с правлением фермы об условиях работы. Нам объявили, что зачеты на сенокосных работах сохраняются. К каждой бригаде прикреплялось с десяток местных рабочих с лошадьми и машинами: косилками, конными граблями. Все это должен был взять на себя колхозный буксирный катер и переправить вниз по Печоре на сенокосные угодья. К катеру прицеплялись небольшие баржи. Совхоз имел тысячи голов молочного скота и снабжал молочными продуктами предприятия печорского угольного бассейна.
Нас впервые за эту неделю накормили горячей пищей. Мы почувствовали себя почти вольными людьми, т.к. конвой был очень небольшой, в основном самоохранники. Катер за три рейса перебросил нашу бригаду к месту работы. Он заходил в широкую протоку, которая тянулась километров на пять под углом к реке. А река здесь была километра четыре в ширину.
Дальше весь багаж и инвентарь перебрасывался на лошадях. Первая стоянка бригады размещалась в заброшенном селении, в полутора километрах от берега.
Селение представляло собой десятка два давно заброшенных двухэтажных домиков, срубленных из мореной лиственницы. Здесь когда-то жили староверы, беженцы из центральных губерний России, бежавшие сюда во время реформ Петра I. В настоящее время жителей здесь не было. Только в одном доме на краю деревни жили старик и старуха лет под девяносто. Дети их давно перебрались в Свердловск. Старик был высок, костист и довольно крепок. Он занимался охотой и рыболовством. Старуха копалась в огороде, где было даже несколько яблонь. И что особенно нас обрадовало, у них была хорошая русская баня. Я разговорился со стариком, спросил: «Как же вы здесь одни живете? Ведь скучно, наверное, особенно зимой?»
– А нам теперь со старухой ничего не надо. Летом дети иногда навещают, а зимой на печи отлеживаемся... Вот только болезни начали одолевать...
– А как вы здесь раньше, при царе, жили?
– Жили мы очень хорошо: скота у нас очень много было. Картошка и овощи у нас тут растут, рыбы, птицы и зверя хоть отбавляй! – А вот хлеб, муку то есть, ну и всякие другие товары нам сюда англичане привозили. В год раза два их пароходы приходили. Они забирали у нас стерлядь, семгу, пушнину, а нам привозили взамен всего что хочешь... Наверное, и в России всего этого не было!
– Значит, грабили вас иностранные купцы? – сказал я.
– Кто кого грабил, это мы в тридцатые годы узнали. Как только стали нас свои коллективизировать да грабить – так вот сразу все и разбежались по городам... Видите, никого здесь не осталось!
Осматривая местные постройки, Федя  Малахов удовлетворенно крякал: "Хы, смотри, как строили! Без единого гвоздя! Лет двести стояли, и еще столько простоят!". Избы были двухэтажные, с большим скотным двором на втором этаже. Дело в том, что во время половодья Печора разливается в ширину на семьдесят километров, и все окрестные деревни оказываются в воде. Поэтому и люди, и скот переселялись на второй этаж. Сообщение между домами было только на лодках. На небольшом холме, возле нескольких берез, виднелись кресты и могилы. Это было кладбище. Оно не заливалось водой. По обеим сторонам реки были озера и протоки, остававшиеся на все лето после разлива. Они кишели рыбой и пернатой птицей. Вдоль реки тянулись также огромные заливные луга, перемежавшиеся рощами. А дальше, вдоль берега, шла тайга. Солнце здесь, так же как на Воркуте, не садилось, поэтому трава росла быстро и мощно.
Самым неприятным, что омрачало здесь радостную картину лета, были комары, мошкара и разный другой гнус. Они давали себя знать, когда мы плыли еще на пароходе. А здесь, в лесу, от них не стало житья ни людям, ни животным. 

В разлив, когда река затопляла прибрежные кустарники, в них набивалась трава, ветки и разный хлам. Это и были прекрасные жилища для зимовки и размножения всякого рода гнуса.
Первый день ушел на организацию базы. Совхоз дал бригаде несколько человек механизаторов, около десятка лошадей с косилками, конными граблями, повозками и другим инвентарем. В деревне имелись два больших сарая, которые поддерживались в хорошем состоянии.
Один из сараев ежегодно приспосабливался под кухню и помещение для обслуги, а другой служил складом машин, инвентаря и продуктов.
Выделенные совхозом рабочие были из немцев с Волги и двое зырян – муж и жена. Все это были молчаливые, сильные мужчины, хорошо знавшие свое дело.
Бригадир из вольных занимался размещением продуктов и инвентаря. Он вместе с женщинами приспосабливал кухню. Надо было скорее организовывать горячую пищу.
Бригадир из зеков, Зосман, занимался размещением людей и созданием рабочих бригад. Мне еще в совхозе предлагали быть фельдшером, но мне нужны были зачеты, и я согласился быть рабочим в бригаде. А фельдшером - работать по соместительству.
Решили размещать людей в покинутых домах, считая, что здесь будет меньше гнуса. Но, так как стекол в рамах не было, то это была та же улица, и комары и всякий гнус набивались сюда свободно.
Какой это бич для людей и животных, я узнал в первую же ночь. Никто не смог заснуть. Комары и мошки висели над тобой пчелиным роем. Не спасали накомарники и разные мази. А когда человек укрывался с головой, было душно и жарко.
Тонкий, звонкий писк комариного роя выводил из себя. В первую ночь никто не спал. Так жить было невозможно. Я стал искать выход из положения. Вспомнил, что в средней России на лето в сенях над кроватью устраивался полог из холщовых ветрищ. У меня были с собой три простыни. Я сшил из них гондолу. Затем сделал на топчан раму, вставил в нее обручи и натянул на них гондолу. С тыльной части простыни образовывали рукав. Настлав сена и пробравшись в этот рукав на топчан, я вздохнул свободно. Проникшие со мной несколько комаров были тут же убиты, и я, как кум королю, зажег свечу и стал читать. Мою гондолу обступили ребята. "У тебя там нет гнуса? Тебя не кусают?!" – посыпались вопросы.
Все бросились мастерить нечто подобное, кто из чего смог: кто из матраца, кто из мешков и наволочек. Вскоре наше жилище представляло собой цыганский табор. Теперь хоть как - то можно было поспать.
Зато на улице и во время работы спасения от комара и мошкары не было. Бывало, бросишь все и кинешься бежать, а за тобой вытягивается шлейф на три-пять метров из этих насекомых. Даже лошади подбегали к костру, падали на колени, а голову опускали в дым и огонь. Мошкара лезла в глаза, в нос, в рот, заглатывалась с дыханием. Не успевал повар налить в миску супу, а там уже плавала целая куча. Нельзя было сесть оправиться, тут же тело покрывала целая туча, и от ударов ладонями по нему ручьями текла кровь.
И вот в этом - то смраде надо было работать, и не как-нибудь, а выполнять полторы нормы. А норма была – скосить 0,75 га. Конечно, перевыполнить эту норму можно было только по неудобям, между кустов и деревьев. А ровные и гладкие делянки брали с помощью косилок. Там трава была жестче и гуще – не протянешь косой. Косы надо было уметь налаживать – клепать и точить. Из нас почти никто раньше не умел этого делать, да и косы-то в руках не держал. Нас выручали вольнонаемные из местных. Выходили на покос в четыре-пять утра, когда солнце не так еще припекало и комара было поменьше. Но появлялась мошка, причем самая маленькая. Она проникала сквозь накомарники и разные складки в одежде и грызла тело. Я надевал комбинезон, застегивался на молнии, на руки – перчатки, но они проникали в разрез между перчаткой и рукавом и объедали кожу так, что образовывалась ссадина в виде браслета вокруг всего запястья. Все это выматывало силы и отупляло ум.
Сено сохло быстро, да здесь и не старались высушить его. Его складывали не в стога, как у нас, в средней России, а выкладывали стенкой на кольях и подпорках. Так что его продувало ветром, и оно сохло на месте. Такие поленницы-стенки выкладывались длиной до сотни метров. Местные жители говорили, что зимой они приезжают сюда на тракторах, подрубают в стенках колья и валят их прямо на платформы. А в теплых скотных дворах это недосушенное сено "отходит", и его с аппетитом едят коровы, как сочную траву. Но нас этот вопрос уже не интересовал – нам надо было побольше выложить "стенок". Затем эти луга и делянки обходила комиссия от совхоза, нумеровала  "стенки"  и  подсчитывала  выработку (вес сена). Нам нужны были "проценты", чтоб заработать зачеты.  
В ясные, жаркие дни температура воздуха здесь поднималась до  28 по Цельсию, но искупаться было рискованно – нападали тысячи комаров, оводов, слепней, и надо было поминутно прятаться в воду. А в воде протоков было много рыбы. Я выпросил у деда удочку и пошел рыбачить. Сидел, сидел – никак не клюет. Тогда подходит дед и говорит: "У нас так рыбу не ловят! Давайте ведро, и пойдемте я покажу вам, как у нас ловят рыбу". Я пошел за ним. Оказывается, вода из протоки в протоку перетекает по мелководью, и траве. А между осокой по воде пробирается рыба: щуки, налимы, окуни. Дед взял палку и минут за двадцать наколотил мне целое ведро рыбы.  «Вот так у нас ловят рыбу!» – сказал дед.
Скоро и все мы научились так же ловить рыбу. Но эта рыба стала уже надоедать. Нам захотелось семги и лосося, которые водились в Печоре. На реке стояли рыболовецкие бригады, и у них за водку и сахар можно было выменять эту рыбу. Но совхоз пошел нам навстречу и выдал бредень метров 150 длиной. Мы пошли на лодках в заводи и заливы, и, бывало, за один заход вылавливали более центнера рыбы. У нас стало так много ее, что поварам надоело ее чистить, и она стала портиться в бочках. А потом появились ягоды и грибы. Мы выделяли человека на заготовку грибов и ягод, и наш рацион пополнился новыми блюдами. Особенно много здесь было черной и красной смородины. Просто душа болела, что такие богатства пропадают без пользы. Послать бы сюда наши пионерские отряды, и они заготовили бы ягод на всю страну. Даже мы стали варить варенье из черной смородины. Но у нас не хватало сахару: его надо было доставать из Нового Бора.
Сенокос здесь длится до "белых мух", т.е. до снега. И мы тоже косили, пока трава не замерзла и ее не стало заносить снегом.
За все это время из одной только бригады был совершен побег. По слухам, возглавили его летчики-фронтовики. Они знали о существовании какого-то аэродрома и устремились туда. Бежали на самолете, но удался ли полностью побег, нам неизвестно. Охрана утверждала, что этот самолет сбили где-то под Котласом. Все может быть. Проверить трудно.
Боязнь, что река может "встать", поторапливала начальство. Тогда нас и не вывезешь из тундрово-таежного края!  Но вот пошли опять пароходы с баржами, и нас обратным рейсом повезли на Кожву. Вся история с этапом повторялась. Блатные пели:
Опять этап, телячьи вагоны,
Не забыть мне жажду, духоту!
Конвоиры, красные погоны,
Повезли меня на Воркуту.
Но на Воркуту нас не повезли, а привезли на Полярный Урал, на станцию Лабытнаги. Это возле самой реки Обь, недалеко от Салехарда.
По моим расчетам, в октябре- ноябре я должен был освобождаться «по зачетам». Но одно дело – мы предполагаем, а другое – начальство располагает.
Так вот, оно не располагало данными по нашей выработке на сензаге. А скоро ли придут эти документы и придут ли вообще – это по воде вилами писано. Одним словом, сиди и не рыпайся!

Поселок Лабытнаги
Это был небольшой поселок на берегу Оби. Лагерь здесь был тоже небольшой, но имелась санчасть: амбулатория и стационар. В амбулатории работала знакомая врач, которая когда-то работала в санчасти шахты номер 3 и была сослана сюда "за связь с заключенными".
При первой же комиссовке она узнала меня (да и я ее тоже) и стала не только просить, а просто требовать, чтобы я пошел работать в санчасть. С прибытием такого большого этапа санчасти требовались новые работники.
– Здесь очень тяжелые и трудные работы – лесотаски, суровая зима, хуже, чем на Воркуте! Погибнешь ты со своими зачетами, если не перейдешь к нам!
И друзья мои, Федя Малахов и Юрка Рябов, стали уговаривать меня идти в санчасть и спасти их. Оба они заболели: Юрка – фурункулезом, а Федя – почками. Им требовался стационар. Даже Сашка Язва, увидев меня, стал уговаривать идти в санчасть. Он тоже за себя старался: у него же язва желудка, нужны "обезболивающие", наркотики. Одним словом, я согласился работать старшим фельдшером в стационаре. И попросил врача госпитализировать моих друзей: Малахова, Рябова и даже Язву. Надо было спасать их всех, да и самому спасаться. Климат здесь был суровый – был еще октябрь, а уж на дворе было 40 градусов мороза. А дальше предполагалось 50 и выше. А работа была действительно убийственная. Надо было вылавливать из воды лес, который шел на стройки и на "крепеж" в шахты Воркуты и рудники Полярного Урала. Люди работали иногда по колено в воде, на таком-то морозе. (Проваливались под лед...)
Режим и охрана свирепствовали, выгоняя на работу "без последнего", и "смерть голодная повсюду стережет". Иного выхода не было, и я бросил свои зачеты – и правильно сделал: спас себя и друзей.
Еще до работы в стационаре мне приходилось несколько раз выходить с бригадами на лесотаски, дежурить на здравпункте, который был организован на станции Лабытнага в одном из вагончиков. Однажды был такой мороз, что заключенные отказывались идти к реке, но их все же вохровцы и нарядчики выгнали из бараков и построили возле зоны. "Блатные" агитировали не ходить на работу. Тогда вся колонна села прямо на снег - устроила сидячую забастовку. Конвой открыл огонь из автоматов поверх голов зека, на никто не трогался с места. Тогда конвой налетел на двух человек и раздел их на пятидесятиградусном морозе почти догола. Страшно было смотреть, как эти люди замерзали: они какое-то время дергались, махали руками, а потом прекратили и затихли. Колонна глухо ворчала. Тогда конвоиры скомандовали: "В зону шагом марш!" и мы пошли в зону, едва переставляя замерзшие ноги. Эти два-три дня были актированы.
Я стал писать заявления и передавать их оперуполномоченному, чтобы разыскали на сензаге наши процентовки, а также и выработку нашей бригады на ОЛП шахты номер 3.
Все же военная прокуратура подключилась к этому вопросу, и наши процентовки были разысканы. Мне объявили о досрочном освобождении "по зачетам" и еще нескольким товарищам по бригаде.
Нас этапом отправили на пересылку в Воркуту, т.к. все наши дела находились там. Федя Малахов и Юрий Рябов еще оставались в Лобытнагах.

Пересылка
Пересылка на Воркуте всегда переполнена заключенными, ждущими отправки в ту или иную сторону. Освобождающихся поместили в одном из бараков и стали проводить медицинское освидетельствование. Каково было мое удивление, когда в одном из врачей я узнал бывшего начальника санчасти из ОЛП шахты номер 3 Хадерера. Он из освободившихся австрийцев, что-то не поладил с местным начальством и попал сюда.
– Хочешь работать здесь, в санчасти? - спросил он меня.
– Да я уже освобождаюсь! Так что спасибо! - ответил я.
– Ну, тогда желаю счастья на свободе! - пожелал он.
В нашем бараке творился произвол. Уголовники из других этапов нападали на наш барак и делали "шмон": искали денег у освобождающихся. При этом избивали и отбирали "шмотки" получше. В первую же ночь двух человек повесили прямо возле верхних нар. Я даже слышал ночью какую - то возню и крики о помощи. Но здесь никому перед освобождением не хотелось получать нож в горло. А охрана почти не заглядывала в наш барак, значит, никто не заинтересован был в нашем освобождении. А меня ждал сюрприз: уже при вручении справки об освобождении обнаружилось, что затерялся мой лицевой счет, т.е. накопленные почти за девять лет деньги. Тогда я попросил, чтоб мне пока не выписывали билет на проезд, а сам написал заявление на имя прокурора КВУ (комбината Воркут-уголь) о розыске моего лицевого счета. Оказывается, он тоже был отправлен на сензаг. Так мне сказали. Я сказал, что буду две недели ждать на вольном поселке шахты 3, пока не разыщут мой лицевой счет. Я оставил адрес своего знакомого из поселка, бывшего генерала Байтина. 

Освободился я 14.02.53 и затем две недели ждал, когда разыщут мой лицевой счет. За это время в магазине я как-то встретил Надежду Михайловну Жданову. Она очень обрадовалась моему освобождению и пригласила меня к себе. Оказывается, у нее была скромная комнатка в коммунальной квартире и довольно неприхотливая обстановка. Она расспросила меня, почему я здесь, и я рассказал, что дожидаюсь лицевого счета. Оказывается, она на другой день рассказала об этом в лагере, и ребята решили собрать мне денег на дорогу. Возглавил эту акцию милосердия один из фельдшеров, мой бывший товарищ Жора Гусаров. Он был выходцем с каторжанского ОЛП и имел срок 25 лет, так что сам еще не мечтал об освобождении. Ребята собрали мне пятьсот рублей и прислали на квартиру. Лагерное братство не было забыто! Потом я получил извещение, чтобы  явился в бухгалтерию КВУ за получением денег и билета. Можно было доехать!
Я выбрал для поселения Донбасс, комбинат Ворошиловград-уголь, т.к. ни в Москве, ни в Ленинграде и еще в 48 других городах мне жить не разрешалось!

ЛАГЕРНАЯ ЛИРИКА (стихи разных лет с 1946 по 1953 гг)

Подруге товарища

      Не знаю вашей дружбы я, но милых строк большая сила

      И грусть хорошая твоя меня приятно удивила.

      Как хорошо, что любишь ты, для друга жертвуешь собою,

      В сугробах дальней Воркуты тебя он вымечтал такою!

      Он скоро кончит трудный путь.

      Крепись и жди его, подруга.

      Любящей, верной ему будь,

      Пока над ним не стихнет вьюга...

      Мы вечно сердцем любим тех,

      Кто был в несчастье стойким другом.

      Их ласку, нежность, громкий смех

      Мы помним за Полярным кругом!

           Новогоднее письмо

      Далекий друг, жестокие метели

      Уносят вдаль сорок девятый год.

      Мы вновь душой немножко постарели,

      И вновь в душе полярный мрак и лед...

      Я помню все, мой дальний друг, так ясно,
      Как будто лишь вчера была здесь ты.

      И ты встаешь горячей, бурной, страстной,
      Звездой моей немеркнущей мечты.

      Любви былой нам не вернуть, не спорю –
      Года идут, и молодость ушла...

      Но, как река всегда стремится к морю,

      Так жизнь моя в твою судьбу вошла.

       И пусть в душе полярная усталость,

       Пусть льдистый иней сердце опушил –
       В моей судьбе лишь только ты осталась,

       А в остальном  я сам себя изжил.

       Далекий друг! Любви былой не надо,

       Смешно резвиться, если сед душой,

       Но сбереги до встречи честность взгляда

       И теплый пепел нежности большой.

       Я вечно твой, и никогда другая

        Не заслоняла звезды глаз твоих.

         Я был твоим, едва лишь в жизнь вступая,

         Твоим умру я в далях снеговых.

          Я вечно твой! И для тебя – для сказки

           Моих больших, неласковых дорог

           Я здесь храню ладоней нежных ласки

            И искренность мечтаний и тревог.

            Что из того, что снова бьет двенадцать

             И входит в жизнь пятидесятый год?

             Что из того, что вновь нам не встречаться,

             Что вновь в душе полярный мрак и лед?

             Что из того, что на год дальше юность,

             Что на год ближе смертный мавзолей?

             Зажмурь глаза! Вот я иду, волнуясь,
             В снегах и бурях родины моей!

             Моей рукою ночи мгла разъята!

             Сдирая с неба туч свинцовых слизь,

             Все суеверье, всю тоску солдата

             Я приношу в твою святую жизнь!

             Мы далеки?!  Не верь в такую ересь!

             Я весь в тебе, как в хлебе – жизнь полей.

             И я вовек, мой друг, не разуверюсь

             В прекрасной, гордой честности твоей!

             Встает в ночи снегов фантасмагория,

             Но не закрыть ей горизонта тьмы.

             Из ледового, мертвого тумана

             Теперь едва ли выберемся мы...

             Но, вопреки судьбе и человеку,

             Я, как предтеча радости, иду

             В воркутский мрак – по мертвенному снегу,

             В российский бред – по вздыбленному льду!

             В проломах туч зарницы заблистали,

             Седая ночь  двенадцать глухо бьет,

             Мы вновь в душе немного поседели,

             И вновь в душе – полярный мрак и лед.

                       Новый год

            Архангелом черным кровавого сева

            Пятидесятый грядет в броне,

            Звонко откованный в кузнице гнева...

            Друг мой! Ты слышишь его шаги?!

            Падает ночь лучами косыми.

            Я из полярной седой пурги

            Сердце бросаю тебе, в Россию!

            Видишь,
 распорота ночи мгла

            Сердца мужского хвостатой кометой?!

            Взорвано сердце, чтоб ты смогла

            Правду узнать под безжалостным светом!

            Друг мой!

                     Всем сердцем тебя любя,

            Я для тебя его в пепел сжигаю!

            Я и из смерти вернусь для тебя,

            А уж отсюда - подавно, родная!

            Я буду жить и на ста штыках!

            Я буду жить, сотней пуль просечённый!

            Я для тебя проживу века,

            В клетку бессмертья навек заключенный!

            Друг мой!

                     Пусть в эту глухую ночь

            Жало тоски твоих дум не коснется!

            Хрусткий хрусталь надежд растолочь

            Легче, слезинка когда навернется!

            Ты мне в глаза сквозь пургу взгляни,

            Видишь – в их серо-зеленом тумане

            Тянутся, пляшут огни, огни

            Радостных, светлых, бессмертных мечтаний...

            Друг мой!

                      В твоем золотом вине

            Плавают строчки твоих сновидений...

            Выпей бокал! Прилети ко мне!

            Хоть на минуту, хоть бредом, хоть тенью!

            Прежнее слово любви повтори,

            Теплой ладонью разгладь все морщины...

            Видишь – кометою сердце горит,

            Сердце тобою живого мужчины!

            Друг мой! Пусть этот предвечный час,

            Ставящий росчерк над вечностью "nihil"

            Новою клятвой венчает нас,

            Клятвой на жизнь, на бессмертье, на гибель!..

            Время бессильно сжигать сердца.

            Наша любовь неподвластна столетьям.

            Звезды лежат у ног, замерцав...

            Спи... Я приснюсь тебе на рассвете...

И.П.Ш. и Ашуркову

            Друг мой! Не плачь сегодня

            И никому не рассказывай!
            Острой тоски новогодней,

            Дымкой закрытой газовой,
            Год поднимается веско,

            Звезды хрипят косоглазые...

            Как мы смеемся дерзко,
            Друг, никому не рассказывай!

            Тот, кто с тобой проходит

            В дальние годы звонкие,

            Тот и теперь, в Новогодье,

            Вправе стать перед потомками!

            В новом году счастливом

            Старую грусть отбрасывай,

            И о тоске пугливой 

            Друг, никому не рассказывай!

            Чем назовется радость

            Нового, пятидесятого?

            Пляшет в стакане градус

            Винного духа смятого...

            Может, придет сквозь  муки

            Наша отрада пьяница?!

            Может, конец разлуки

            В пятидесятом явится?!

            Может, глаза зажмуря,

            В гуще сомнений лазая,

            Выйдем мы к солнцу в буре?

            Друг, ни о чем не рассказывай!

            Мир нам под ноги брошен!

            Друг мой, не надо хмуриться!

            В этом году хорошем

            Все что угодно сбудется!

***

           Любовь называют весеннею гостьей,

           А здесь, в Заполярье, весны не дождешься,

           Поэтому жду я на снежном погосте,

           Что ты мне в ответ из ночи улыбнешься...

        Зачем мне нужно твоих губ трепетанье

        И глаз золотистых прозрачная просинь?

        Я прожил всю жизнь в непонятном тумане

        И юность прошел, как проклятую осень...

         И много ли встретил в истерзанной дали

         Улыбчивых мигов, звенящих мелодий?

          Рождается слово в огне и металле,

         И ветер его на пространство выводит...

       И мечется слово над черной  судьбою

       Лиловым огнем предгрозовой зарницы,

       Пока не повиснет слезой голубою

       На девичьих лунно - пахучих ресницах.

          Прости мне сумбурных надежд ожиданье,

          Прости мне стихов золотое созвездье.

          В полярных снегах согреваясь мечтами,
          Живут моих  строк  позднокрылые вести.

       Я полон тобою на снежном просторе,

       И пусть над землею проносятся штормы,

       Ты будешь моею в решительном споре,

       Меня не удержишь в стаканчике нормы.

         Ты будешь моею на снежном погосте,

         Ты мне непременно в ночи улыбнешься.

         Любовь называют весеннею гостьей,

         А здесь, в Заполярье - весны не дождешься!

                   Ночная песня

         Разгулялась ночная пурга,

         Иглы снега острее ножа...

         Заполярные злые снега

         Белым саваном всюду лежат.

                        И печаль закипает в груди,

                        И вздымаются думы пургой.

                        – Приходи, приходи! –
                           Слышу голос я твой дорогой.

         Мы одною судьбой сожжены.

         Я тоскую в суровых краях,

         Но летит ко мне голос жены,

         Легкокрылая ласка твоя.

                        Ночь туманы клубит впереди,

                        Бродят сумраки, правду тая...

                        – Приходи, приходи! –
                        Ты зовешь меня, радость моя...

         И я верю, утихнет пурга,

         Золотые зажгутся огни,

         И растают весною снега,

         И вернутся счастливые дни.

                        Отгони непокорную грусть,

                        Не тоскуй над угрюмой судьбой.

                        Я вернусь, я вернусь! –
                        И мы счастливы будем с тобой!

Возможное

        Не все, что хочется, нельзя.

        Не все, что можно, допустимо.

        Бывает так, что есть друзья,

        И – нет друзей,

                        и дружба – мимо...

        Так у меня: в полночный час

        В полупустой большой палате

        Впервые я увидел Вас

        В зеленовато - желтом платье.

        И мысли кружит до сих пор

        Мечтаний дерзостная вьюга!

        И в полусчастье, вдаль скользя,

        Не знал бы едкой грусти дыма...

        Не все, что хочется, нельзя.

        Не все, что можно, допустимо!

        И потому не стану я,

        О Вашей нежности тоскуя,

        В душе огонь и лед тая,

        Мечту выискивать другую.

        Два месяца я Ваш больной!

        Я болен – безнадежно! – Вами!

        Ваш милый образ  предо мной,

        Как сказка с серыми глазами,
              Везде, всегда, смеясь, грозя,

              К себе влечет неотвратимо.

              Не все, что хочется, нельзя.

              Не все, что можно, допустимо!

       Пусть это глупо и смешно

       Остриженному под машинку

       В мечтах о Вас грустить в окно,

       В туманно - снеговую дымку.

       Пусть не имею я причин

       Надеяться стать Вашим другом

       (Ведь в тундре, сколько не кричи,

       Не сжалится седая вьюга!)

       Но  ногти до крови сгрызя,

       Я все же Ваш, тоской палимый.

       Не все, что хочется, нельзя.

       Не все, что можно, допустимо...

       Я до смешного несчастлив,

       Но, видно так, несчастий мало...

       Пред Вами душу оголив,

       С холодной твердостью металла

       Я честно говорю сейчас,

       И Вы поверьте мне, Катюша:

       Совсвем не знать, не видеть Вас,

       Ей-богу, было б много лучше.

       Теперь же Вы – мечта моя,

       О, если б Вас назвать любимой!

       Не все, что хочется, нельзя.

       Не все, что можно, допустимо!

       Былое кануло в Ничто.

       Что из того, что в сердце – юность?

       Что есть талант, душа и что

       Вот за окном - такая лунность?

       Живу один среди людей,

       Забытый, пасмурный и скучный,

       Томимый мукою моей,

       Везде со мною неразлучной.

       Ушли враги, ушли друзья...

       Хоть Вы не проходите мимо!

       Не все, что хочется, нельзя...

       Быть может, это допустимо?

Загадка

      Я знаю, что это  значит –
      Тревожной тоски разряд...

      Отчаянные задачи

      В кипящем мозгу горят.

      Решить их без Вас нет силы.

      Немыслимо горячо.

      В бреду вижу взгляд Ваш милый,

      Брошенный через плечо...

      Улыбка... походка... руки...

      Задумчивость серых глаз...

      Зачем же так много муки

      Отпущено в один раз?..

      Зачем в этом белом крае

      Исхлестанного судьбой

      Вы, ласковая, играя,

      Околдлвали собой?

      Нет, это не пошлость, Катя:
      Как фея ночной тишины,

      Встаете Вы вдруг в палате

      В неверных лучах луны.

      Улыбка, как цвет ромашек,

      Ресниц шаловливый испуг...

      Вот... веет дыханье Ваше...

      Вот... смуглая ласка рук...

      Вот клонится над подушкой

      Волос золотой венец...

      Я задыхаюсь... Душно...

      Да сжальтесь же наконец!

      Ну разве не глупо это –
      Прожив четверть века, вдруг

      Всей страстной душой поэта

      Звать ласку девичьих рук.
      И в бурной тоске невылазной,

      Рассудок сметая прочь,

      О нежности сероглазой

      Мечтать, как мальчишка, в ночь?!

      Нет, я не хочу лицемерить,

      "Единственной" - не назову,

      В приятную ложь поверить,

      По совести, не попрошу.

      В сумбурных моих дорогах,

      Разведчик и журналист,

      Я девушек видел много,

      Хоть сердцем остался чист.

      Но Вами мечты согрелись,

      Тревога в душе зажглась:

      Есть непонятная прелесть

      В жемчужности Ваших глаз.

      И вот я в тоске бессонной

      Хмелею от дерзких дум.

      Стремглав летит по наклонной

      Взорвавшийся страстью ум.

      Пусть бьет безнадежность в сердце,

      Пусть будет презренье в ответ –
      Во власти знойных инерций

      Ваш "желтокожий" поэт.

      Угрюм, одинок, заброшен,

      Друзьями давно забыт,

      И штормами я искрошен,

      И ветрами я избит.

      Я не был певцом холодных,

      Но ныне пою лишь сплин:

      Средь тысяч себе подобных

      Один я, совсем один!

      Мечты растворились дымом,

      Обманом ушла любовь,

      И счастье мелькнуло мимо,

      Бесплодно волнуя кровь.

      Но в тусклый мой мир, как сказка,

      Вошли Вы хозяйкой грез,

      Волшебница - Сероглазка,

      Ну что мне Ваш взгляд принес?

      Неистовый пульс горячий,

      Бредовый жар головы...

      Я знаю, что это значит,

      Но знаете ль это Вы?

                            Песня сердца
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      Пятый день пути вставал над бором,

      В лодке – наш отдых и ночлег...

      Пятый день мы едем на Печору

      Хитрыми излучинами рек.

                    Нас пороги шумные качали,

                    Мчали сквозь глухой водоворот.

                    Это Ижма, скромная вначале,

                    Вспенила молчанье древних вод...

      И опять – широкие разливы,

      А кругом – леса, леса, леса...

      В воду опрокинулись с обрыва

      Сосны, облака и небеса.

                     Мы продрогли – я и мой приятель,

                     Ночью дождь хлестал, как из ведра.

                     Нам теперь был более приятен

                     Дым гостеприимного костра.

     А костер за ближним поворотом

     Поднял дыма черную струю.

     У костра, пока незримый, кто - то

     В песню душу вкладывал свою.

                     ... Шли по скрытой отмели, шестами

                     Лодку раскачали, как весы...

                     Спрыгнув в воду, наконец пристали

                     К желтому песчанику косы.

     С берега мы смутно разглядели

     (Дым костра рассеялся на миг) –
      У костра хозяева сидели: 

     Девушка - подросток и старик.

                     Шест воткнув, мы лодку привязали.

                     Три шага - и мы на берегу.

                     "С добрым утром!"– девушке сказали,

                     "Здравствуйте!"– сказали старику.

     Поднял дед глаза свои сухие,

     Утра в них таилась благодать.

     "В добрый путь! Садитесь, дорогие.

     Обогрейтесь, будем чаевать!"

                     За лесной беседой и за чаем,

                     Крепким, как сосновая смола,

                     Мы сидим, совсем не замечая,

                     Как лавина солнца притекла.

     И когда беседа наша стала

     Подогретым чайником кипеть,

     Попросил я девушку – с начала

     Песню недопетую пропеть.

                      Попросил – и девушка запела

                      На родном, на коми – языке,
                      Тихо поначалу и несмело,

                      Ручейком, бегущим вдалеке...

    Но потом – за плесы и пороги

    Птицей песня долетела в дол!

    Эту песню я еще в дороге,
    Как сумел, на русский перевел.
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   ... Далеко за темным бором,

   Там, где нет метельных зим,

   В небеса уходят горы,

   Облака ползут по ним.

                В голубых полях лазури

                Шапки горные горят.

                Реки там быстрее бури

                Рвутся в синие моря.

   Дни – огня светлей, и даже

   Вечера – луны ясней.

   Ночи там – чернее сажи,

   Звезды – яблока крупней.

                Нам те ночи незнакомы,

                Горы снятся невзначай.

                «Лунвив, Лунвив» – люди коми
                Называют этот край.

   Кто не знает, кто не слышал –
   В шубе каменной коры

   В том краю стоит всех выше

   Голова  Большой горы.

                В шапку белую одета,

                В шапку свежую, как сны...

                Все земные части света

                В полдень с той горы видны.

   Все долины, все просторы,

   Ветры всех лесов и гор...

   Раз вошел на эту гору

   В полдень мудрый  Ыджид Морт.

                Оглядел он землю нашу:

                Широка, что океан!

                Сколько в ней лугов и пашен,

                Быстрых рек, цветных полян!

    А в земной груди зарыто,

    Скрыто всякого добра:

    Самоцвета, хризолита,

    Золота и серебра!..

                И вздохнув широкой грудью,

                Ыджид Морт спросил у нас:

                "Хорошо ль живете, люди,

                Трудовой бедняцкий класс?"

    Прямо за сердце задеты

    Сквозь дожди, туман и тьму

    Все ветры и части света

    Враз ответили ему:

                "Ыджид Морт, великий, мудрый,

                Темен наших дней ручей!

                Жить нам тяжко, жить нам худо

                Под пятой у богачей!"

   И услышали народы –  юноши и старики:

   «Эти земли, эти воды – это ваше, бедняки!

   Встаньте, люди, ружья в руки,

   Пламя – в сердце! В грозный бой!»
               Мы пойдем и будем дружно

               Управлять своей страной!

   ... Много дней кипел упорный

   Бой в долинах и в горах,

   И позор неволи черной

   Был развеян в пыль и прах!

                Ветер пел, и солнце пело,

                Пели тучи дальних гор...

                В этой песне имя Ленин

                Означало Ыджид Морт.

( Покончил жизнь самоубийством
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